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Вадик не любил папу. Нет, папа был хорошим, но автомобилистом. Все на стройке в сифу играют, а Вадик ключи подает в гараже. Будешь тут счастлив. С таким папой, как у Вадика, держи карман шире. Пельмени заставляет с бульоном есть. А там лук вареный. Противный-препротивный. От него плакать хочется. Вадик вообще любил ничего не делать. Он, когда вырастет, прочитает у Воннегута фразу: «Мы родились, чтобы везде ходить и ничего не делать». Вадик этой фразой все недоразумения своей жизни прикроет, как запчасти ветошью. Для этого ведь писатели и нужны, чтобы помогать нам оправдываться. То есть объяснять самих себя самим себе. Но пока Вадик Воннегута не читал и ленился безо всякой философии. А когда ленишься без философии, взрослые сразу начинают тобой помыкать.

    А Вадик, он принципиальный. Он один раз из садика сбежал, потому что там молоко с пенкой давали. В дырку заборную ушел. Бродил везде. Спички по ручейку пускал. Мороженку купил. Его родители на милицейском «бобике» нашли. Папа ремня всыпал. Страшновато, но не больно. Папа всегда ремня рядом всыпывает, как бы кровать хлещет. А однажды, когда уже «Волга» появилась, папа за ондатрой поехал. Он на нее силки ставил, ловушки такие, а потом за гаражом свежевал и на шапки пускал. А мама их на рынке продавала. Только это была тайна, потому что браконьерство. А Вадик сразу не понял, что это тайна, и рассказал про ондатр Сашке Куляпину. А Сашка балабол. Всему двору растрепал. Вадик тогда на Кислотках[1] жил, в двухэтажном доме. Там мужики на столе в домино играли. Кричали: рыба! Или: врешь, не уйдешь! Или: накося выкуси!

    А Сашка к ним подсел и про ондатр рассказал. Ему очень нравилось, что взрослые его внимательно слушают. А мужики потом папе всё рассказали. Он прямо взбеленился. Дураком Вадика обозвал, болтуном и девочкой. А Вадик не стерпел. Мама в баню ушла, потому что ванной не было, а женский день был. А папа под «Волгой» лежал ногами наружу. Он Вадика не взял, потому что сердился. А Вадик только и рад. В рюкзачок пропитание собрал и зашел к Сашке. Пять вечера было. Ухожу, говорит, я, Сашка, из дома. Не могу больше их терпеть.

    Сашка проникся. Ему дома тоже не нравилось. Папы нет, мама горькую пьет, какой тут интерес? Вместе решили уходить. Город где-то был. Пермь где-то. Туда бы, а там видно будет. Или на природу. Шалаш Вадик с папой уже строил. Рыбу удил. В грибах знал некоторый толк. Не так чтобы разбирался, но «белого» в лицо распознавал.

    Короче, собрал Сашка рюкзачок, и пошли они в сторону кладбища. Никто их не заприметил. Будний день, на Химдыме все. Это папа по сменам мантулит, потому и на отдыхе. А мама вообще домохозяйка. А кругом лето. Птицы поют, кузнечики стрекочут. Вадик леску с оснасткой взял. Сашка ножик и спички. Еды на три дня. Благодать и душевное равновесие. А на кладбище не были оба. Недетское это место. Кресты тянутся, надгробия. Лабиринты почерневших оградок. Тень такая от деревьев. Призраки, вурдалаки. Мало ли... Мимо хотели пройти. Не прошли. Прямо, оно неизвестно что, а направо кладбище. Зайдем? Айда! Вдвоем не так страшно. А на кладбище тихо... Пошли бродить. Надписи читать, даты. Фоток — видимо-невидимо. С косичками, смотри! А вон усатый. На тракторе работал. Почему на тракторе? Все усатые на тракторе работают. А я и не знал. Мал еще.

    Сашка был старше Вадика на год, а когда одному девять, а другому десять, это существенная разница. На одной могилке конфеты нашли. Две «Былины» и три «Лимончика». «Лимончики» я не буду, они без фантика, сказал рассудительный Сашка, а «Былину» съем. Вадик возразил. Не нам конфеты оставили. Воровать нехорошо. Сашка насупился. А кому? Кому их оставили? А Вадик похолодел и говорит: мертвецам. Сашка не сдался. А как они их будут есть? Не могут они их есть. Они мертвые. Вадик застучал зубами. Они по ночам из могил выбираются и конфеты едят. Иначе зачем их тут оставлять, сам прикинь? Сашка прикинул. Догадка Вадика сразила его своей стройностью. Вдруг Сашку осенило. Вадик, Вадик! Ну чего? Надо ночи дождаться и проверить. Могилу найти, чтобы там не сильно взрослый был, мало ли что, и подглядеть из укрытия. Как из засады. Как на войне!

    Войну друзья любили. «Батальоны просят огня» вместе смотрели. И про Брестскую крепость, где девушка хромая с седым солдатом жила. Там немцы в самом конце честь ему отдали. Сначала отдали, а потом убили. У немцев, видно, так заведено. Вадик хоть и боялся, но согласился. Это был приятный страх, повизгивающий. Думаешь, с темнотой вылезают или в полночь? Всяко с темнотой. Откуда им про полночь знать, у них часов под землей нету. Так и у нас нету. Вот я и говорю — с темнотой. Солнце начнет садиться, и заляжем. Надо только могилу подходящую найти. Вадик кивнул. Пошли искать. Долго искали. Проголодались — жуть. Сели за столик возле могилы. Печенья навернули, пряников, «Юпи» из бутылки попили. Дальше побрели. Кладбище не большое, но и не маленькое, а для маленьких — большое. Глядь — стемнело. Мрак по кронам пополз.

    Сашка побледнел. Бегом, говорит, бегом, подходящую надо! Побежали. А кладбище вкривь-вкось, сильно не разбежишься. Ну, Вадик и упал. В поворот не вошел и треснулся об оградку. Смотрит — девочка на фотке. Лобик такой беленький и в глазах искорки. Посчитал в уме. Одиннадцатилетка. Если на них попрет, они с Сашкой легко ее уложат. Позвал Сашку. Тот согласился. Залегли через три могилы. Палки еще нашли. Крепкие такие, с сучками. Рюкзачки под лавку спрятали. Изготовились. Через полчаса стемнело, хоть глаз выколи. Ветерок поднялся, заперебирал кроны. Береза белеет. Или это не береза? Или береза? Вадику домой захотелось. Только он не мог первым предложить, потому что Сашка его трусом бы назвал. А Сашка на самом деле от возвращения бы не отказался, но молчал по той же причине.

    Оба лежали, молчали и боялись. И не отрывали глаз от старой могилы. Полчаса прошло. Или час. Или десять минут. Когда страшно, перестаешь чувствовать время. В этом суть страха. Все перестаешь чувствовать, кроме него. Страх — это такой Александр Македонский душевных фибр. Вадик и Сашка знали про Александра. Вадику мама книжку про него читала, а Вадик Сашке ее потом пересказал. Вдруг друзья услышали хруст. Хруст приближался со стороны могилы. То есть как бы из-за нее. Вадик прошептал: «Это чьи-то кости хрустят». Сашка побледнел как простынка. Метрах в пятнадцати мелькнул луч света. Друзья отчетливо увидели топор в скрюченной руке. Мертвец шел прямо на них. Сашка схватил Вадика и прошептал: «Бежим!» Вадик смешно икнул, и оба ринулись наутек. Бежали сломя голову. Лабиринт оградок развел друзей. Сашка побежал вправо, на выход с кладбища, а Вадика лабиринт увел налево, в самую глубь.

    Вадик бежал, как заяц, аж свербело в пятках. Он убежал довольно далеко, когда земля под ногами оборвалась. Вадик ухнул в свежевырытую могилу, боднул головой земляную стену и отрубился. Очнулся в кромешной тьме. Тогда копали не метр двадцать, как сейчас, а полноценные два метра. Вадик попытался выбраться, но не смог. В девять лет никто бы не смог, разве самый что ни на есть акселерат. Вадик заплакал. Звать на помощь было нельзя, потому что на крики мог прийти мертвец с топором. Спать — холодно: от земли тянуло нелетней промозглостью. Вадик примостился на корточках к стеночке, обнял себя руками и снова заплакал. Он плакал очень долго, так долго, что сам не заметил, как уснул. Тем временем Сашка домчался до дома. Там и была-то всего пара километров. Он хотел ждать Вадика во дворе, но его самого ждал во дворе Вадикин папа. Он весь вечер искал сына с участковым на «бобике», а сейчас заехал домой, чтобы узнать, не вернулся ли Вадик. Тут в него и врезался полоумный Сашка. Под нажимом взгляда и пальцев на ухе он быстро все рассказал. Поехали искать.

    А Вадик чуток подремал и проснулся от хруста. «Это чьи-то кости хрустят!» Палку Вадик потерял. Поэтому он сжался на дне могилы и закрыл глаза, чтобы стать невидимым. В могилу заглянул луч света. Вадик забыл дышать.

    — Ты чего тут делаешь, балбес?

    — Дяденька мертвец, не убивайте меня. Я не хотел! Я упал!

    — Я не мертвец. Я — сторож. На вот...

    Сторож лег на землю и протянул Вадику рукоять топора.

    — Хватайся и вылазь. Могилу не обсыпь. Копать потом...

    Вадик ухватился за рукоять и выбрался из могилы. Сторож был худым, но крепким еще стариком с роскошными усами.

    — Как здесь оказался? Отвечай!

    — Из дома сбежал. Хотел посмотреть, как мертвецы за конфетами вылезают.

    — Какие мертвецы? За какими конфетами?

    — Которые на могилах лежат. Их мертвецам оставляют, чтобы они по ночам вылезали и ели.

    — Их копальщикам оставляют. Ради благодарности и чтоб они за могилками смотрели. Етить твою мать! Мертвецы... Пошли.

    — Куда?

    — В контору. Отцу твоему звонить.

    — У нас телефона нет.

    — Значит, в милицию. Замерз?

    — Маленько...

    — Маленько. Шевели поршнями и не упади никуда. Щас чайку попьем.

    Сторож взял Вадика за руку и вывел на центральную дорогу. На асфальте Вадик слегка повеселел. Правда, чайку им попить не удалось. Когда они подошли к конторе, там уже стоял милицейский «бобик». И папа. И мама. И Сашка. И товарищ участковый Агапкин.

    — Ох и выпорют меня!

    — И правильно сделают.

    — А вы почему на тракторе больше не работаете?

    — Чего?

    — Сашка говорит, что все усатые работают на тракторе, а вы вон какой усатый, но не работаете. Надоело, да?

    Договорить со сторожем Вадик не успел. К нему подбежал отец, вскинул на руки и отнес в «бобик». Будто он сам ходить не может, будто он маленький какой. Развел телячьи нежности. Но это Вадик про себя так ворчал, а папу обнимал крепко. Фиг с ними, с ондатрами. И с луком. И с ремонтом. Со всем фиг, когда полночи в могиле просидел.
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     Тристана и Ланселот
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Один раз струсил. Обычно не, а однажды да. Раньше были сомнения: в ад там, или в рай, или еще куда. А после того, как струсил, сомнения отпали. Что бы я ни написал, кого бы ни спас, как бы ни жил — ад неминуем. Делами не искупить, в Оптиной пустыни не отмолить, кровью Христовой не отмыть. Серафим Саровский, уж на что Божий человек, и тот не поможет. На даче все произошло. Мне двенадцать лет было. Родители к друзьям в гости приехали и меня с собой взяли. У друзей дети — мой ровесник Коля и одиннадцатилетка Женя. А дача на холме. У меня ятаган из отцовской лыжи. Коля с польским палашом из березы бегает. Он — сэр Гавейн. Я — Ланселот Озерный. Женю мы в Гвиневеры хотели определить, но она не определилась. Нашла палку и полезла в рыцари. Мы ее Тристаной назвали. Ланселот, Гавейн и Тристана.

    Весь день носились. Штаб не штаб, Камелот не Камелот, Мерлин не Мерлин (Мерлином был усатый кот Васька). Весь день по небу шныряли тучи. К вечеру загустели, налились чернотой. Мы поужинали уже, когда гром шандарахнул. Побежали на чердак — смотреть грозу. Родители частенько меня сюда брали, и мы с Колей и Женей всегда тусовались на чердаке. Там клево, сеном пахнет, досками, и окно круглое, как иллюминатор. А грозу смотреть вообще шикарно, потому что далеко видать. Я люблю сладко ежиться, наблюдая буйство стихии. Стена дождя с неба упала. Пелена прямо. Шквалистый ветер дерет парник по соседству. А мы в тепле, укрыты надежно. Приятно до чертиков. Гавейн окно открыл. Он у бати сигарету спер. Впышака решил погонять. А я все в пелену вглядывался. Тристана рядом со мной стояла. Мы друг друга как бы любили. Я ее за руку держал. У нее пальчики тонкие, пианистские, вздрагивают.

    Смотрю — шарик света в пелене плывет. Ни фонарей, главное, ничего. Почему шарик? Что за фигня? Гавейн тоже заметил. Распахнул окно настежь, чтобы лучше рассмотреть. А шарик как ринется на нас. Вьють! Мы все втроем вглубь чердака отбежали, так это было удивительно. Тут шарик вплыл в окно, и я все понял, потому что знал. Мне отец рассказывал. Шаровая молния. Нельзя двигаться. Можно молиться, глаза закатывать, но двигаться нельзя. Мы все втроем замерли. Глупые дети на дурацком чердаке. А шарик тихонечко так плывет, а потом как бы остановился. Цвет такой. Будто его луна сплюнула на землю. Будто он живой. Я на него посмотрел-посмотрел и стал на Тристану смотреть, а она вся перепуганная. Я ей одними губами: «Не двигайся». Только сказал, шарик чуток подплыл. Гавейн в пол смотрит и на статую похож. А у Тристаны глаза зеленые, выразительные. По ним сразу понятно, что у нее в душе происходит. Она, видимо, что-то слышала про шаровую молнию, слышала, что она убивает, а подробностей не знала.

    Я снова шепнул: «Не двигайся». Шарик еще подлетел. И тут я понимаю, в одну секунду прямо понимаю, что щас Тристана побежит и ее молния укокошит. А я же Ланселот, а не насрано. Я сразу смекнул, что мне надо на молнию бежать, и тогда я спасу Тристану. Просто побежать на молнию и все. Любой справится. Метнуться и сгореть. Сразу, пока не побежала Тристана. Без моральной подготовки. Как на дзот. Не сдюжил. Начал с силами собираться. С родителями мысленно прощаться. Так себя жалко стало, позор просто. Периферией Тристану поймал. Ринулась. Шаровая в спину ударила. Взрыв. Светом накрыло, а потом тьмой. Дом загорелся. Родители нас с Колей вытащили. И Тристану вытащили. Только она уже умерла.

    А я вырос и дом построил. Своим горбом. Отдельный дом, только для себя. Когда гроза, я у окна сижу. На чердаке. Открою настежь и сижу, вглядываюсь в пелену. Давай, говорю, сука! Я здесь, я не боюсь. Я готов. Не летит. Жена спрашивает: ты куда все время уезжаешь в грозу? Я: так я же громоотводами занимаюсь, проверяю вот. Двадцать лет сижу. Не летит.
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     Девочка + мальчик + Джованни
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В школе я полюбил девочку. Девочка была брюнеткой с жемчужными зубками, оливковой кожей и латинским темпераментом. Надо понимать, какое это диво дивное, ведь учился я не в Майами, а в Перми. Любить девочку, которую любят все, включая трудовика, это как в зрелом возрасте съездить на выставку Брейгеля, а потом всем об этом в Фейсбуке рассказывать. Никого ты этими рассказами не удивишь, дружочек. Там только коматозники, зэки и слепые не были, все остальные были.

    Так вот, полюбил я эту замечательную девочку и стал за ней таскаться. Я не хотел с нею просто переспать. У меня были серьезные намерения. Я хотел вступить в брак. Не только девочкам свойственно мечтать о свадьбе, мальчики тоже мечтают о свадьбе, когда под рукой есть такая девочка. О чем еще мечтать в девятом классе, как не о создании полноценной ячейки общества? Свою свадьбу я представлял в храме под чутким руководством веселого попа Валентина. То есть я представлял не свадьбу, а венчание. Некоторые люди венчаются в разгар старости, когда уже точно понимают, что ресурсы организма для греховного образа жизни исчерпаны, а впереди только вынужденная праведность и смерть. Одно дело — «косячить» перед загсом и совсем другое — перед Богом. Вариант «не косячить» друг перед другом никому не нравится, поэтому не будем.

    Я любил свою девочку втайне от нее два месяца. Любовь достигла апогея в магазине «Продукты». Там продавалось мороженое «Маня и Ваня», а девочку звали Таня. Улавливаете связь? Я заменил в названии букву «М» на букву «Т» и очень глубоко задумался о Тане. Говоря вульгарным языком, залип. Из этого состояния меня вывел голос. Голос сказал: «Привет, Паша». Голос показался мне невероятно милым и страшно знакомым. Я повернул голову и увидел Таню во плоти. Мир подернулся дымкой. Помню, я опал на холодильник и сполз по нему на пол. Потерял сознание от избытка чувств. Внутренний мир и мир внешний сошлись в точке G моих тонких материй. Катарсис без дураков. Пережив такое, я решил подойти к девочке и объясниться, но вместо этого зачем-то предложил ей дружить.

    Она согласилась. Мы стали дружить. Я ввел ее в свой круг. Через неделю она сказала мне, что ей нравится Серёжа Кириенко. Не Серёжа Кириенко, который политик и герой Российской Федерации, а мой смазливый приятель с челкой. Я отреагировал трагической паузой. Я понял, что, если прямо сейчас не скажу о своих высоких чувствах, Серёжа Кириенко завладеет моей девочкой. Рассказал. Я был красноречив, как Бинго-Бонго из одноименного фильма с Адриано Челентано, но этого оказалось мало. Девочка зашла издалека. «Понимаешь, — сказала она, — летом я летала в Болгарию и потеряла там девственность с итальянцем Джованни. Золотые пески, мокрый купальник, вот это все. А Серёжа очень на него похож. Ты не похож, а Серёжа похож. Никому не рассказывай, ладно? Ты на меня не обиделся?»

    Я помотал головой. Потом кивнул. Затем какое-то вращательное движение совершил. Я не обижался. Планировал хранить этот секрет. До вечера продержался. Вечером встретил Серёжу и все ему рассказал. Она тебя не любит, сказал я. Ты просто похож на Джованни. Ты — опёздол и манекен. Серёжа плакал и проклинал женский род. Я плакал и вслух ненавидел итальянцев. Мечтал купить билет в Италию и поубивать всех Джованни. Ты Джованни? Джованни, си? Бах-бах! Если я когда-нибудь попаду в Италию, придется сдерживаться. Серёжа до сих пор пиццу не ест из принципа.

    А девочка выросла и вышла замуж за жгучего брюнета татарских кровей. Притащила его на встречу класса. А я подпил и говорю: «Если б ты только знал, Джованни...» А Джованни по бую — он на выставку Брейгеля летал, и давай мне про нее зачесывать живописно. Я смолчал. Я подумывал выхватить кольт, но не выхватил. Я давно овладел умением заинтересованно не слушать собеседника. Сидел и смотрел на Таню. А она смотрела на меня. Столько иронии и грусти было в наших глазах, что хоть Вуди Аллена вызывай. Снег за окном пошел. А Джованни все тараторил про Брейгеля. Все тараторил и тараторил. Хорошо, что Новый год скоро. Не знаю почему.
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     Тупень и девушка
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Меня перевели из 7 «Е» в 8 «Б». Из самого тупого класса в самый умный. В одночасье я перестал быть самым умным в самом тупом классе и стал самым тупым в самом умном. Селяви. Тогда я не знал этого слова. Если б знал, сказал бы «селяви» и успокоился. Но я не знал и немножко запсиховал. А еще в 8 «Б» училась девушка, которую я любил, как теленок. То есть вздыхал и переваливался на косолапых ногах поблизости. Переваливаться поблизости, будучи тупнем, — это не то же самое, что переваливаться поблизости, будучи гением. К гению все равно подойдут, а к тупню не обязательно.

    Особенно мне не давалась алгебра. Однажды меня вызвали к доске за десять минут до конца урока, и все десять минут я мыл доску. Возможно, это было самое длительное мытье доски в истории человечества. Во всяком случае, я утешаю себя этой честолюбивой мыслью. Я исполнял театральную сценку. Тупень у доски. Например, я уронил тряпку и как бы случайно, торопясь поднять, пнул ее в другой конец кабинета. Уронил линейку. Раскрошил мелок. Смеялись все. Я смущенно улыбался. Полноте, дескать, я и вприсядку могу! Не смеялась только девушка, которую я любил. Ее взгляд выражал взрослое презрение. Мне захотелось взять большой циркуль и выколоть себе глаза, но я каким-то чудом сдержался.

    В классе меня невзлюбили исподтишка. Как-то украли портфель и наплевали в него. Умненьким детям это свойственно. Им свойственно не вступать в прямой конфликт, но при этом делать жизнь невыносимой. Я их всех бил. Без разбора. Я не знал, как реагировать иначе. Я даже девушку разлюбил. Я и ее слюну подозревал в злодеянии. Я вообще стал жутко подозрительным. Меня коробил смех. Мне все время казалось, что смеются надо мной. Не скажу, что это походило на ад, не стоит нагнетать, но вопросы к Богу были. Хотел даже попроситься обратно в «Е», однако не попросился, потому что гордость взыграла. За учебники сел. Зубрежка, долбежка, слезы прозрения. На «ты» отныне с дискриминантом. Дробь могу. Синус и К°. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. В таком вот духе.

    Больше всего мне полюбилась история. Не переношу латынь, иксов не переношу, игреков, сомнительных загадок. Нравится мне, когда все ясно и понятно. В истории даже если напутано — ничего страшного. Всё равно все давно умерли, чего волноваться? Блеснуть я решил на тесте по истории дворцовых переворотов. Готовился как бешеный. Очень тщательно. Кто кому присунул, кто кого убил. Написал без единой ошибки. Пришел на оглашение итогов. Трояк. Училка ухмыляется. До сих пор ее улыбочка перед глазами стоит. Хорошо, говорит, списываешь, Онуфриев. Завелся. Сами, думаю, напросились. Будет вам красный террор. Все кровью умоетесь. Злоба прямо. И слезы. Как два этих состояния в человеке уживаются, я не знаю.

    Ушел за школу пинать гаражи и плакать. На, сука! Получи! Вырасту, всех нагну, падлы! Всех, блядь! Тут голос музыкальный сзади: Виталик! Повернулся. Моя бывшая любовь стоит. Подошла. Иди, говорю, на хуй отсюда! Всех вас нагну, твари! Не уходит. Смотрит в упор. Чё те надо? — спрашиваю. Ничего, говорит. Я видела, что ты сам писал. В тебе столько ярости... Чё? В тебе столько ярости... Чё? В тебе... Заткнись! Поцеловал. Ответила. Чуть ум за разум не зашел. Пять лет встречались. Счастье. Нет вопросов к Богу. Хоть сворой травите, если потом такая поцелует. Говорю ей как-то: образование мне надо получить. А она: не надо. Почему это? — спрашиваю. Ты не про образование, ты про ярость. Ярость поведет тебя по жизни. Просто не потеряй ее. Умная. Ярость. Что это, блядь, вообще такое?
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     Квартира Виктора
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Квартира моя состоит из трех комнат, кухни, ванной, прихожей и туалета. Вы не подумайте, я не риелтор, это пример такой. Я бы мог взять планету или Вселенную (планету написал с маленькой буквы, а Вселенную с большой, видать, есть во мне какое-то чинопочитание), однако брать мы их не будем, потому что про планету ни хрена не знаем, а про Вселенную еще меньше. Квартира в самый раз. Так вот, я не воспринимаю ее целиком. Я в этой квартире вырос, и каждое помещение во мне что-то сформировало. Этакую мышечно-эмоциональную память. Например, в туалете я с детства много читал, и всякий раз, входя туда, автоматически настраиваюсь на спокойно-философский лад. Мой темперамент как бы скукоживается до размеров меланхолика.

    На кухне я веду себя иначе. Там я привык быстро есть, потому что кто последний, тот со стола и убирает, и забалтывать отца, чтобы он не психовал и Лёньку Цаплина, который в Афгане погиб, пьяным не вспоминал. Холерик, понимаете? Отец с нами давно не живет, а я все равно веду себя суетливо, болтаю без умолку и очень быстро ем, почти не жуя. В гостиной, которая родительская, я чувствую неловкость. Во-первых, ребенком я вбежал в нее, когда родители занимались сексом, во-вторых, я чувствую свое умственное превосходство над родителями, а это неприлично, особенно если правда. В гостиной я подбираю слова попроще, смотрю в пол и переживаю конфуз.

    Следующая комната — моя с сестрой. Она не запирается, и поэтому ощущения личного пространства не возникает. Технически она моя, но не вполне, потому что в любой момент сюда могут зайти. Отсюда пофигизм, нежелание прибираться и застилать постель. Однако я все это делаю, преодолевая себя. Так я ее и воспринимаю — безликим преодолевательным местом. Здесь я как бы тоскую под тяжестью слова «надо». В ванной я мастурбирую. Не сейчас, а в юности. Ванная — место фантазий, темной сексуальной правды о себе. Сангвинический темперамент. Разврат. Голые японские школьницы в неглиже. Тут я свободен, если под свободой понимать сладострастие.

    Не так с последней комнатой, где раньше жила прабабка Оля, хотя иногда мне кажется, что она живет там до сих пор. Прабабкина комната пахнет старостью. Окна выходят на солнечную сторону, тут душно, а советский шкаф напоминает гроб, поставленный на попа. В этой комнате я почему-то думаю о семье, истории и смерти. Иногда я ложусь на прабабкину кровать и скрипучим голосом говорю в потолок: «Из блюцца дуй! Ищо, ищо подуй, обжешься, Виктор!» Прабабка стала обращаться ко мне официально, едва я возник. Мне кажется, она просто скучала по мужу, которого звали так же, как меня.

    В прихожей мне тревожно. Прихожая — предбанник улицы, а на улице может произойти все что угодно. Я превращаюсь в педанта. Подолгу стою перед зеркалом, причесываюсь, поправляю складки брюк, проверяю карманный нож. Улица меня пугает и будоражит. Никогда не знаешь, куда она тебя заведет. В каком-то смысле моя Пролетарка[2] тоже состоит из комнат, но сейчас не о ней, а о квартире.

    В девятом классе из нашей школы исчез урок английского. Родители собрались, скинулись и наняли за свои деньги учителя английского языка. Моя мама предложила нашу квартиру для проведения уроков. Группа была небольшой, двенадцать человек, и мама справедливо решила, что мы все поместимся в гостиной. Когда я узнал, что занятия будут проходить у нас, мне поплохело. Не потому, что я воспринимал дом крепостью, а потому, что я его стеснялся. Стеснялся дешевой старой мебели, драного линолеума, вечно ссущего на пол той-терьера. Но самое главное, я стеснялся той растерянности, в которой пребывал дома. Если б мои одноклассники были моими друзьями, я бы отнесся к этому спокойнее. Но меня швыряли из класса в класс, и та фибра, которая отвечает за дружбу, у меня атрофировалась.

    Я не просто понял, что людей на Земле семь миллиардов, а стало быть, не так уж они и ценны, но и увидел это разнообразие, пусть и в маленьком масштабе, пропустив перед глазами пять классов. Эти, те — какая разница? Переход из класса в класс напоминает смерть друзей, а когда они умирают слишком часто, перестаешь в них верить. Это как одноразовые друзья-попутчики в «Бойцовском клубе». В пятницу все эти будущие покойники должны были пожаловать ко мне на урок английского. Оглядываясь назад, я не вижу в этом ничего страшного. Однако если б наш перспективный взгляд был бы столь же ясен, как ретроспективный, человечество давно бы вымерло или освоило Марс. Накануне визита одноклассников я бесплодно пропадал в ванной и подолгу лежал в прабабкиной комнате. В ванной я перенапряг уздечку члена, в комнате возненавидел маму, которую черт дернул пригласить к нам эту группу.

    Наконец наступила гнусная пятница. В девятом классе я учился под литерой «А» с богатенькими ядовитыми детьми. Пришли и расселись они без меня — я нервно ел на кухне. «Папа, с ума сойти! “Спартак” бежит, “Реал” бежит, кто кого перебежит, бог его знает! Ты как думаешь? Хотя это не важно. Глупо размышлять по поводу не произошедших событий. А по поводу произошедших в особенности. Надо просто жить, так ведь, пап? Я пойду».

    И я пошел. Одиннадцать иуд за столом. Я сконфузился с порога. Мама щебетала с учительницей. Одноклассники озирались с надменным видом. Начался урок. Пока раскладывали принадлежности, отличница Катя сказала: «Я себе специальную тетрадь для английского купила». Не знаю почему, но я вскинулся и воскликнул с самым идиотским видом: «О, у меня такая же!» Катя тонко усмехнулась и ответила: «Мы все за тебя очень рады, Витя». Группа засмеялась. Я вспыхнул. Подъебнула. Курва. Блядь рыжая. Пизда. Тварь.

    Через сорок минут объявили перерыв. Мама притащила печенье и чай. Потек разговор. Одноклассник Коля как бы между прочим спросил: «А где твоя комната, Витя?» Я ответил. Обмолвился о сестре. Коля задрал брови. «Ты живешь с сестрой? Как интересно...» Группа снова прыснула. У меня заболела уздечка, заныла прямо. Я попробовал незаметно поправить член, но незаметно не получилось. Тогда я ушел в ванную, стянул джинсы и полил на него холодной водой из душа. Не помогло. Уздечку жгло. Назад я вернулся злым и с запасом сангвинического темперамента. Я хотел лежать в прабабкиной комнате и говорить в потолок ее голосом, обхватив мошонку руками, а вместо этого зубрил инглиш под ядовитыми взглядами скотов-одноклассников. И так полгода, если я столько проживу. Вот если б урок проводили в ванной или в туалете, я бы им задал, а в родительской комнате я был бессилен. Приняв лежа упор, папа мамочку пёр. А теперь прут меня. Фак.

    После еще двух подъёбок, о которых мне больно вспоминать письменно, я закрыл глаза и попытался представить себя одновременно в ванной и в туалете. Ванная и туалет, туалет и ванная, твердил я мантрически, и поэтому не смог адекватно ответить учительнице. На вопрос: что с тобой, Витя? — надо было сказать: извините, все нормально, а я сказал: ванная и туалет, туалет и ванная. За столом повисла тишина. Сисястая Оля прыснула в кулак. Мама смотрела вопросительно. А я вдруг понял, что не выдержу полгода, и на голубом глазу выдал:

    — Елена Валерьевна, вы когда-нибудь хотели отрезать себе член и кинуть им в одноклассника? Хау ду ю ду? Лично я очень хочу. У меня уздечка разболелась, вы не посмотрите, что с ней? Мам, ты тоже можешь взглянуть. Оф кос. Давайте я положу член на стол, и мы вместе подумаем, как жить дальше. Вандерфул. Катя, подуешь на него? Только не соси, он побаливает.

    Я встал из-за стола и вжикнул ширинкой. Учительница и одноклассники сумбурно ломанулись на выход. Мама была бледна, как узник Кентервиля. Уроков английского у нас больше не проводили. Правда, пришлось сходить к школьному психологу пару раз, но это ничего, очень приятная женщина. Мечты, мечты... Две недели еще сидел на этом дурацком английском, пока спасение не пришло с неожиданной стороны: отец напился, устроил дебош, и к нам перестали ходить. В родной квартире, кстати, я давно не живу. Она меня дробит и разрывает. Еще бы на планете и во Вселенной не жить, и было бы совсем замечательно.
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     Хижина моего папы

    

    [image: after_title]

У моего отца есть дача. Он называет ее хижиной. Не хижиной дяди Тома, мой отец не любит читать, что, как мне кажется, разделяет нас хлеще возраста и пресловутой проблемы отцов и детей, а рыбацкой хижиной. Она стоит на берегу Камы в деревне Окуловка, что в Оханском районе, у подножья большого холма, на котором располагается сама деревня. До Камы от хижины метров пятьсот, до маленькой речки Окуловки метров сто. Она впадает в Каму и достаточно глубока, чтобы рыбачить на поплавок. Мой отец на поплавок никогда не рыбачит. Кроме хижины на участке стоит баня и сарай для лодки. У отца есть спиннинги, большая коробка снастей и даже эхолот, чтобы выслеживать судака. Когда мы с Юлей приезжаем к нему в гости, то обычно идем в баню, а на следующий день, поутру, рыбачить на поплавок в маленькой речушке.

    Места эти дикие. У истоков Окуловки есть лог, куда приходят кабаны, а на большой остров, который на Каме, ходит медведь, чтобы полакомиться малиной. Их очевидное присутствие слегка действует мне на нервы. Три года назад, в самом конце августа, мы с женой приехали к отцу на выходные. Пошли рыбачить. Спустились к самой речушке по крутому берегу. Поймали немножко сороги коту на обед. Поднялись наверх. Вверху, прямо напротив нас, паслось стадо коров. Я бегло насчитал голов двенадцать. Чтобы попасть в хижину, надо было идти через стадо. Пастуха я нигде не заметил. Пошли. Нервно и озираясь. Я почему-то вспомнил, как мечтал быть матадором, и подивился своей самоуверенности. За нами увязался бычок. Он был с рожками, без вымени, разговорчив и игрив. Мы с Юлей наддали. Бычок не отставал. Мы пустились наутек. Метров через сорок он потерял к нам интерес.

    В хижине, уже вечером, я расспросил отца о стаде. Оказалось, оно принадлежит нашей общей знакомой тете Гале. Тетя Галя торговала спиртом в деревне, а ее муж Женька работал лесорубом. Он мог на полмесяца исчезнуть с бригадой в тайге, валя там деревья, а потом складывая из них срубы. Платили лесорубам десять тысяч в месяц. Женька был жилистым и невысоким, с кожей, похожей на кору. На следующий день было воскресенье. Мы уже собирались уезжать, когда отцу позвонила тетя Галя и попросила помочь. Отец позвал меня с собой. Мы поднялись на холм, повернули направо и вскоре вошли в просторный одноэтажный дом с большой русской печью посередине. Женька взял вторую вахту, потому что сменщик-бензопильщик ушел в запой. Такое случалось не так чтобы часто, но случалось.

    Проблема была в том, что настало время забивать скот. Себе тетя Галя и Женька били одного теленка, а остальных — на продажу по предварительной договоренности. Завтра за своим мясом должен был приехать заказчик из самой Перми. Приготовлять и разделывать КРС (крупный рогатый скот) тетя Галя умела, а забивать у нее не хватало сил. Чтобы приготовить теленка, надо не кормить его сутки до забоя, потом вывести на место, накрепко примотать за рожки к столбу, а перед этим разложить рядом инструменты: кувалду, нож, ведро и веревку. Кувалда нужна, чтобы оглушить теленка, ударив его в лоб. Именно оглушить, а не убить, иначе мясо будет не таким вкусным. Нож нужен, чтобы после оглушения вскрыть вены и артерии на шее. Ведро нужно, чтобы туда стекала кровь, чтобы не залить ею весь двор. А веревка нужна, чтобы подвесить быка за задние ноги, потому что так кровь стекает быстрее.

    Все это отец объяснил мне, и мы вышли на задний двор. Теленок уже был примотан к столбу. Рядом лежали кувалда и нож. Тут же стояло ведро, в котором лежал длинный нетолстый канат. Пап? Ну, надо помочь. Пап? Деревенская жизнь, ничего не поделать. Пап? Выбирай — кувалда или нож? Пап? Ты ножом лучше, а я кувалдой. Пап? Ну надо, блядь! Едва мы подошли, теленок заволновался. Зато когда подошла тетя Галя и стала его гладить, мгновенно успокоился. Светило солнце. С холма открывался вид на Каму. Где-то на острове медведь ел малину. А вон там паслись кабаны. Юля, наверное, ест землянику с молоком. Я взял нож. Отец вскинул кувалду. Игривый теленок. За нами бежал. Чувствовал? Знал? Ох и гоню. Хук! Я присел, со всей силой прижал бледное лезвие к шее и потянул его на себя. Не пошло. Поменял угол. Не пошло. Снова поменял. Наконец ударил фонтан. Я отдернулся, чтобы не испачкать джинсы.

    В хижину мы вернулись через полчаса. Тетя Галя налила нам по стакану самогонки. Выпили, закусили чесноком, выкурили по три сигареты и пошли. Юле я ничего не сказал. Она в самом деле ела землянику с молоком. К отцу я продолжил ездить, но бить КРС он меня больше не просил. Я ждал, сначала с тревогой, а потом с удивлением, а он молчал. А в том году вообще продал хижину за три копейки.
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     Белая дверь
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Если идти с Пролетарки в сторону железной дороги, а потом пересечь ее и пойти дальше, чтобы пересечь еще два раза, рано или поздно, а точнее — минут через тридцать, вы выйдете к Каме. По пути вам встретится заброшенный свинарник, усеянный окатышами косогор, маленькое озерцо Камушки, большое озеро Белое и заброшенный завод, который то заброшен, то не заброшен, а когда-то производил кирпич. Возле завода вы повернете направо, пройдете метров триста и повернете налево, чтобы вскоре выйти к красной двухэтажной котельной, похожей на особняк. Котельная давно оставлена, и почти вся ее «начинка» то ли предусмотрительно вывезена хозяевами, то ли растаскана в девяностые на цветмет и для дачных нужд. Даже в жаркий день котельная обдает прохладой. На первом этаже валяются коробки, бутылки, всякие фантики и рваные телаги, оставшиеся от стоянки бомжей.

    Зато второй этаж в известном смысле прибран. Там стоит копченая печка и лежит белая дверь на четырех брусках. Окно с остатками рамы выходит на Каму. Только песчаный пляж отделяет котельную от реки. Из окна видны понтоны и большой поваленный тополь, возле которого принято жарить шашлык. На другом берегу — а в хорошую погоду он виден без труда — возвышаются странные железные конструкции, похожие на куриные ноги. Иногда они ныряют в воду и чего-то там вылавливают. Или черпают песок. Или ныряют не в воду, а еще куда-то, потому что из котельной этого не разглядеть. В июле пол котельной устилает тополиный пух. Он хрустит под ногами и лезет в нос, как бы подбивая оставить Каму и сбежать домой. Но мы не сбегаем. Мы — это я и Оля. Конечно, котельная принадлежит не только нам, но только мы можем находиться здесь без выпивки и ганджубаса.

    Чуть ли не каждый день лета 2003 года мы проводим здесь. Купаемся, загораем, жарим на костре сосиски, ныряем с понтонов и занимаемся любовью. Когда загорелая Оля ложится на белую дверь, это производит на меня сильное впечатление. В первый раз я задохнулся, но подумал, что это пройдет, однако не прошло. Даже к исходу лета мне нужно приложить усилие, чтобы оторвать глаза и перейти к действиям. Обычно мы приходим на Каму к девяти утра, потому что нам трудно спать по отдельности. Ну, и пока не наступила жара. Раньше мы ходили через завод, но в конце июля там установили шлагбаум и появились охранники с овчаркой. Мы сворачиваем прямо возле шлагбаума, и охранники провожают нас взглядами. Им жарко сидеть в будке, и они бродят по пыльной дороге с сигаретами в зубах.

    Все лето охранников было двое, а сегодня мы встретили троих. Оля закончила одиннадцатый класс и поступила в Политех на социолога. В школе мы учились вместе, но меня выгнали из десятого класса за драку, и теперь я прозябаю в училище. Все говорят, что мне там не место, но, когда говорят, что тебе где-то не место, — это всегда пустое. Я это хорошо понимаю, потому что проучился в училище целый год, а «тебе там не место» ситуацию никак не изменило.

    Когда мы подошли к шлагбауму, один охранник крикнул:

    — Куда прете?!

    Я показал ему рукой на обходную тропинку. Мы приблизились. Оля была в шортиках и маечке. Охранники заулыбались. Двое были одеты по форме, а третий стоял в черной футболке. Я подумал, что он дурак, потому что только дурак наденет черную футболку жарким летом. «Черный» пролез под шлагбаумом и шагнул нам навстречу.

    — Купаться пошли?

    — Да. Нельзя?

    — Можно. Только не утоните.

    — Чего?

    — Шучу.

    «Черный» хохотнул и хлопнул меня по плечу. Во рту блеснул металлический зуб. Я вежливо улыбнулся, и мы с Олей повернули на тропинку. Укрытая высокой травой, она была почти не видна с дороги. Метров через десять Оля шепнула:

    — Он смотрит.

    — Что?

    — В черной рубашке. Я чувствую.

    — Да пошел он!

    Тропинка вильнула, и Оля расслабилась. Возле Белого озера мы побежали. Там было много комаров, и мы всегда пробегали этот участок. Пятидесятиметровый «коридор» из березок и борщевика, наполненный комариным звоном, а в конце пустырь, за которым котельная и Кама.

    Песок обжигал пятки, и поэтому мы разделись возле самой воды и поплыли на понтоны. Понтоны тоже горячие, но там есть деревянные мостки, на которых хорошо лежать сразу после купания. Все лето я учил Олю нырять головой вперед. Из стоячего положения она не могла нырнуть до сих пор, но из сидячего ныряла уже уверенно.

    Нанырявшись всласть, мы легли на мостки и стали смотреть в небо. Небо было глубоким. Облака делают его плоским, а когда их нет, небо превращается в костер, и на него можно смотреть очень долго, потому что смотришь в него.

    — Знаешь, если б я шла одна, он бы на меня напал.

    — Кто?

    — Охранник в черной рубашке. Он меня всю обшарил. Физический такой взгляд. Как ладонь.

    — Оля, блин! Ты все еще думаешь об этом уроде? Смотри — коршун!

    — Орел.

    — Нет. Орлы у нас редкость. Коршун.

    — Ястреб.

    — Да нет.

    — Сокол.

    — Издеваешься?

    — Может, грач?

    — Да что с тобой?

    — Ничего.

    Оля встала с мостков и бомбочкой прыгнула в Каму. Хотя бомбочка — это не про нее. Она была худенькой, кроме попы и груди. И еще высокой. Всего на восемь сантиметров ниже меня, а я метр семьдесят восемь.

    Я нырнул следом. Оля поплыла к берегу. Я ее почти догнал, когда она резко повернула вправо. Я не отставал. Наконец Оля устала и легла на спину. Я подплыл.

    — Ну, чего ты?

    — Знаешь, мог бы и посочувствовать.

    — Я сочувствую. Тебя облапил глазами тупой охранник. Это большое горе...

    Оля брызнула мне в лицо и уплыла на берег. Я видел, как она постелила полотенце и легла. Не большое покрывало, а именно полотенце. Чтобы лежать в гордом одиночестве. Я решил поплавать и подождать, пока Оля остынет. На нее иногда находит. Рядом плавал селитерный окунь. Из-за червяка он не мог уйти на глубину, и я немного поиграл с ним, поддавая рукой и подбрасывая в воздух. Минут через пятнадцать я вышел на берег и молча расстелил покрывало. С Камы подул свежий ветерок. Я знал, что Оля мерзлячка и скоро ей станет холодно, но первой она все равно мириться не станет. То есть не ляжет на покрывало, не прижмется, не укроется полотенцем. Она упрямая. Если б я верил в гороскопы, то обозвал бы ее типичным овном.

    — Оль? Ну, прости... Помнишь, как в «Форресте Гампе»? Дерьмо случается. Просто выкини этого урода из головы и иди ко мне.

    Оля любила «Форреста Гампа». Мы его раз двадцать смотрели. Он, видите ли, наполняет ее сердце теплотой. Нет, мое тоже наполняет, но не двадцать же раз за полтора года! Оля привстала.

    — Тебе правда жаль?

    — Правда. Мне вообще жаль, что мир такой, какой он есть. И еще мне жаль, что мы должны к нему приспосабливаться. Иногда мне кажется, что я понимаю Курта.

    — Воннегута?

    Я машинально ответил:

    — Кобейна.

    А потом вскинулся:

    — Опять издеваешься?

    — Да!

    Оля вскочила и упала на покрывало, закинув на меня руку и ногу. Я откатился, стряхнул полотенце и укрыл ее. А потом лег рядом, и мы как бы скукожились под ним, прилипнув друг к другу. Оля выдохнула:

    — Поцелуй меня.

    — У тебя зубы стучат.

    — Поцелуй, а то укушу.

    — Ладно.

    Не знаю, сколько мы пролежали, но вспотели оба.

    — Оль?

    — Ммм?..

    — Пойдем в котельную?

    — А ты взял?

    — Взял.

    — Которые за десять рублей?

    — А что? Ты чувствуешь разницу?

    — Нет. Просто «Контексы» без голых баб.

    — Чем тебе не угодили голые бабы?

    — Как-то неприятно, что ты таскаешь их в кармане.

    — Ты чокнутая.

    — Да?

    — Нет.

    — Нет?

    — Да.

    — Гад.

    — Между прочим, десять рублей тоже надо где-то взять.

    — Не будь мелочным.

    — Я специально.

    — Я знаю.

    Мы собрали одежду, полотенце и покрывало и пошли в котельную. Первый этаж мы пробегали молнией, потому что там не только мусор валялся, но и попахивало. На втором Оля сразу легла на дверь. Мы не занимались сексом на голой двери, потому что однажды я до крови стер колени, а Оля натерла копчик. Просто ей нравилось принимать сексуальные позы на белом фоне, а мне нравилось на это смотреть. Потом Оля вставала, я быстро стелил покрывало, и уже тогда все происходило. Я снял плавки и услышал шаги. Оля села. Я пулей натянул плавки. Шагнул к лестнице. Из проема показались охранники. «Черного» не было, пришли двое других. С дубинками на поясах. Один был в оспинках, а второй с густыми сросшимися бровями. Лет тридцати или тридцати пяти. У шлагбаума я их не разглядел. Я отступил к Оле, как бы закрывая ее собой.

    «Оспа» был главным. Я это понял, потому что он держался увереннее и первым открыл рот:

    — И чё мы тут делаем? Бухаем на подведомственной территории?

    — Нет. Просто сидим. У нас нет алкоголя.

    — И чего вы тут сидите?

    — Здесь прохладно, вот и сидим.

    «Оспа» подошел вплотную и посмотрел на Олю.

    — Прешь ее?

    — Чё?

    — Соска твоя?

    — Ты слова выбирай, слышишь?

    — А то чё? Борзый, да?

    «Оспа» толкнул меня в грудь и схватил Олю под локоть. Я отлетел, но тут же вернулся и ударил справа. Кулак провалился в пустоту. Ударить второй раз я не успел. «Однобровый» пробил мне в печень. Я упал на колени. Боль была адской. «Оспа» пнул меня в лицо. Я упал. Охранники носили берцы. Оля закричала. Я попытался встать, но не смог. Изо рта полилась рвота. Я услышал звук пощечины. Взвыл.

    — Ну чё ты моросишь? Поебём тебя немножко и отпустим.

    Эти слова меня подхлестнули. Я вздернул себя на ноги и бросился на «Однобрового». В глазах двоилось. Каким-то чудом я сумел вцепиться в глотку. Сзади прилетело. «Оспа» ударил меня дубинкой. В почки. А потом в затылок. Я упал. Не на пол даже, а будто бы в кисель. Оля кричала. Я пытался встать. Я очень хотел встать. Ничего и никогда я так сильно не хотел, но тело меня не слушалось. Я мог только выть. И слушать, как кричит Оля. Я сумел перевернуться на бок, когда увидел черное пятно. Оно промелькнуло мимо меня и обрушилось на «Оспу» и «Однобрового». По котельной разнеслись чмокающие звуки ударов.

    — Вы чё, пидорасы, охуели?

    — Саныч, да ты чё?!

    — Хуй в очё! Присунул? Отвечай, мразь!

    — Нет. Не успел.

    — Если б успел, я б тебе сам присунул.

    — Саныч, ты чё лютуешь?

    — Я даже не начинал. Пиздец вам, петухи.

    Я очнулся от пощечины. На корточках передо мной сидел «Черный». Костяшки его кулаков были сбиты в кровь. Я сел и огляделся. В голове мутилось. На груди подсыхала рвота.

    «Оспа» и «Однобровый» лежали на полу. Они напоминали груду мяса. Ко мне подлетела Оля.

    — Миша! Господи! Ты жив!

    Во рту у меня страшно пересохло, и я ответил с трудом.

    — Жив.

    И посмотрел на «Черного». Он понял.

    — У меня машина на улице. Я вас домой отвезу. Выблядки твою подругу не изнасиловали. Хотите — пишите заяву. Но я их конкретно отпиздохал. И работать здесь они больше не будут. Решайте сами. Мне похуям.

    — Дома решим. Оль?

    — Да! Что?

    — Помоги одеться.

    Оля помогла. За все это время «Оспа» и «Однобровый» ни разу не пошевелились.

    Уже одевшись, я спросил «Черного»:

    — Почему ты впрягся?

    — В смысле? Ты ёбнутый, что ли?

    Я был весь избитый, но мне стало стыдно.

    — Извини.

    — Поехали.

    «Черный» высадил нас у банка. Оля помогла мне дойти до лавки.

    — Миша, надо скорую вызвать.

    — Не надо. Легкий сотряс. Пройдет.

    — Миш...

    — Чего?

    — Если б этот не появился, меня бы изнасиловали.

    — Я знаю.

    — И как бы ты с этим жил?

    — Что?!

    — Как бы ты с этим жил?

    — А ты бы как жила?

    — Может, и не жила бы. А ты?

    — Убил бы их.

    — А чего в котельной не убил?

    — Оль... Ты меня винишь? Я пытался...

    — Я знаю. Прости меня, Мишенька. Надо все забыть.

    — Или убить их.

    — Или написать заявление.

    Но мы ничего не сделали. Оля не хотела, чтобы узнали родители. А я не убийца. Легко сказать — убью. А вот сделать это... Я не смог. Наверное, я слабак. Или плохо любил. Осенью мы с Олей расстались. Это получилось как-то само собой, совершенно естественно. Будто между нами возникла прозрачная стена, а потом она по капле налилась бетоном. Мы перестали друг друга слышать, чувствовать, видеть. Нет, мы счастливы, но с другими людьми. Или не счастливы. Я не знаю.
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     Трудный путь к толстым женам
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Их было двое — Гоша и Витамин. Семнадцать и шестнадцать лет соответственно. Контекст известен — Пермь, 2002 год, правый берег Камы. Конкретизировать не имею права. Я не стукач, понятно? Гоша и Витамин. Не идиоты. То есть идиоты, но не дураки. Нюанс тонкий, но я в вас верю. Они были бедны. Им с неохотой одалживали церковные мыши. Они смотрели передачу «По домам!», где особняки, мотоциклы, бассейны и двести пар кроссовок у необразованного негра. А вокруг Гоши и Витамина — душно. Из перспектив — каторга завода и толстая жена с пригоршней детей. Я не оправдываю их, я рассказываю, как они оправдывали себя. Как зрел в подростковых умах глупый преступный замысел.

    Замысел был таков — украсть на пляже ключи от квартиры у знакомого парня и обчистить ее. Разбогатеть. Любить продажных женщин. Пройти по краю. Они обдумывали это на веранде детского сада, где когда-то плакали над молоком с пенкой. Они видели согбенных родителей, нищих пенсионеров, холеных коммерсов и лживых министров. Они все понимали и постоянно злились. Весь мир был виновен в их унизительной бедности. Их злость была велика. Если б они могли взорваться, как взрываются ядерные бомбы, этот мир смело бы к собачьим чертям. Но они не могли.

    — Как же мы, Гоша...

    — Так вот, Витамин.

    — Перчатки?

    — В аптеке возьмем.

    — Маски?

    — Да какие маски. Зайдем спокойно. Нал и рыжьё, там их до хрена.

    — Нал и рыжьё. На юга?

    — А чё нет? Море, бля...

    — А если...

    — По воровской пойдем. Тут ловить нехуй.

    — Родителей жалко.

    — Пчелке расскажи.

    — Какой пчелке?

    — У которой жалко в попке.

    — Ладно. Нече терять. Исполним.

    — Братан, друган, Джеки Чан, руку жал, почти сестра.

    — Сам знаешь.

    В выходные Гоша и Витамин украли ключи. Они пошли купаться вместе со знакомцем, и пока он плавал, Гоша вытащил ключи из кармана его шорт. Потом приятели разыграли сценку. Гоша глянул на часы и воскликнул:

    — Бляха! Я ж на юбилей к деду опаздываю! Пиздец, забыл. Побежали, Витамин.

    Знакомец уставился.

    — А Витамину-то зачем с тобой бежать?

    — Меня тоже позвали. Я евоному деду с картофаном помогал. Блин. Бежим.

    Знакомец задергался.

    — Я с вами. Чё я тут один буду?

    — Ну, на хода тогда.

    Знакомец натянул шорты на мокрые плавки и быстро напялил кеды. Гоша и Витамин уже рвались в путь. Бежать предстояло долго — минут тридцать. Юбилей деда был сочинен специально, чтобы знакомец подумал, будто обронил ключи во время бега.

    Украв ключи, Гоша и Витамин выждали три месяца. Хмурым октябрьским днем они зашли в аптеку, купили две пары тонких медицинских перчаток и пошли на дело. До этого они две недели вставляли в дверь знакомца спички. При помощи этой хитрости они выяснили, в какое время хозяева доподлинно отсутствуют. Невозможно открыть дверь так, чтобы маленький кусочек спички не выпал. По вторникам он не выпадал до глубокого вечера. Гоша и Витамин хотели обшарить квартиру, не наводя беспорядка, найти рыжьё и нал и тихонько ретироваться. Когда хозяева вернутся, они даже сразу не поймут, что обворованы. А когда поймут, то есть хватятся денег и золота, запросто могут подумать на сына. Стырил, поганец, и прокутил с дружками. Где деньги и золото, ремня захотел, и все такое. Шанс был. Небольшой, но был.

    Знакомец жил на пятом этаже. Гоша и Витамин вошли в подъезд без пятнадцати час. Спокойное время. Народ на работе. Дождик моросит. Пацаны спецом ждали дождика, чтобы он разогнал лавочных старух. Без суеты поднялись на пятый этаж. Гоша достал ключи и открыл дверь. Витамин волновался за его спиной. Вошли. Двухкомнатная хата. Слева — ванная и туалет. Прямо — большая комната. Справа от нее комната поменьше. Налево после ванной и туалета — кухня. Гошу и Витамина привлек сервант в большой комнате. Они открыли дверцы и стали перебирать вещи и заглядывать во всякие баночки, возвращая их на прежние места. Пол был дощатым и иногда поскрипывал. От каждого скрипа пацаны замирали и прислушивались. Они замерли в третий раз, когда в дверь позвонили. Звонок оглушил обоих. Витамин побледнел. Гоша прижал палец к губам.

    Звонок прозвенел опять. И снова. И еще. Гоша побежал к балкону. Витамин ринулся за ним. Хладнокровие исчезло. Паника заслонила горизонт.

    — Чё на балконе-то, чё на балконе-то, а?

    — Заткнись, Витамин. Может, до тополей допрыгнем.

    Пацаны вышли на балкон. До тополей было метров пять. Плюс — пять этажей внизу. Нечего и думать. То есть только думать об этом и можно. Вернулись в комнату. Звонок продолжал надрываться. Гоша и Витамин застыли в коридоре. Гоша прошептал одними губами:

    — Соседи спалили. Это мусора. Больше некому.

    — Участковый, полюбасу. А то бы давно дверь сломали. Чё будем делать?

    Гоша уставился на Витамина.

    — Сдаваться, хули тут делать?

    Глаза Витамина нехорошо блеснули.

    — Я в зону не пойду, пошли они.

    — А куда ты, блядь, пойдешь? Куда?!

    От нервов и тупости друга Гоша повысил голос. Витамин шикнул.

    — На кухню пойду. За ножом.

    — Чё?

    — Чё слышал.

    Витамин зашел на кухню и вытащил из подставки широкий нож для разделки мяса. Вернулся в коридор.

    — Слушай сюда, Гошан. Я ныкаюсь в ванной. Ты открываешь дверь и втаскиваешь мента. Я выпрыгиваю и валю его наглухо. Все, блядь, понял?

    — Витамин, ты чё? Это мокруха. Да нас потом...

    — Не, я в зону не пойду. Делай.

    Витамин подтолкнул Гошу к входной двери, а сам зашел в ванную. Гоша был сбит с толку. Обычно тихий Витамин вдруг превратился в лютого мокрушника, и эта трансформация напугала его едва ли не сильнее звонка. Гоша на цыпочках подошел к двери. Прислушался. Не дыша посмотрел в глазок. Сбоку встал, не видно ни хера. Хитрый, сука. Изнутри замок открывался без ключа. Гоша схватил колесико, быстро его провернул и распахнул дверь. Вылетел на лестничную площадку. Никого. То есть вообще.

    Похлопав глазами, Гоша вернулся в квартиру и заглянул в ванную.

    — Никого нет. Пошли отсюда.

    Бледнющий Витамин побежал на кухню и вернул нож на место. Закрыть дверь Гоша не смог. Его руки так тряслись, что попасть ключом в замочную скважину не получалось. Не разбирая ступенек, пацаны скатились вниз. На ходу сорвали перчатки.

    — Кто звонил, блядь? Кто, нахуй, звонил?

    — Успокойся, Витамин. Откуда я знаю?

    На первом этаже оба замедлили шаг и как ни в чем не бывало вышли из подъезда. На лавке сидела пестрая стайка цыган — женщины и дети. Витамин замер. Гоша потянул его за рукав:

    — Пошли, ты чё?

    Витамин вырвался и подошел к цыганам.

    — Здорово, цыги. Вы по подъезду шарились и в двери звонили?

    Ему ответила пожилая цыганка:

    — Ходили. Деток кормить надо. А в чем дело, уважаемый? Хочешь, погадаю? По глазам вижу, непростая судьба тебя ждет.

    Гоша стоял, как веслом огретый. А Витамин заржал дико, а потом согнулся пополам и выблевал завтрак.

    Отойдя от дома на приличное расстояние, пацаны сели на лавку. Вдруг Витамин сказал:

    — Назад надо идти. Нал с рыжьём не нашли. Похер на этих цыган. Закончим.

    Гоша взвился.

    — Ты пизданутый? Ты мента готов был завалить. Не пойду никуда. Лучше на завод.

    Витамин замялся. Адреналин покидал его кровь, а вместе с адреналином уходил кураж. Пацан сдувался, как матрас.

    — Ладно, Гошан. Может, тогда водки?

    — Вот это дельное предложение. Айда ко мне, у меня до девяти родаков не будет.

    Наутро пацаны проснулись с похмелья. Они жили в одном подъезде и за пивком пошли вместе. У банка к ним подошел мужчина в штатском и с «корочками» в руках.

    — Уголовный розыск, молодые люди. Мне нужна ваша...

    Договорить ему не дал Гоша. Вид «корочек» и словосочетание «уголовный розыск» произвели на него чудовищное впечатление.

    Он пошатнулся и затараторил:

    — Мы не хотели. Мы только влезли, но ничего не взяли. Там цыгане в дверь звонили. А Витамин участкового зарезать хотел. Нож на кухне взял. Для мяса. Не китайский. Или китайский. Я не знаю.

    Оперативник угро воззрился:

    — Чего?

    В разговор вмешался Витамин:

    — Не обращайте внимания, он УО. В специальной школе учится. Чем мы можем вам помочь?

    — Мне понятые нужны. Тут недалеко. Пойдемте.

    — Мы не можем. Мы несовершеннолетние. Мне шестнадцать, а моему умственно отсталому брату семнадцать.

    — Понятно.

    Оперативник мгновенно потерял к пацанам интерес и двинул по улице дальше. А Гоша и Витамин повернули за угол и сели на лавку.

    — Витамин, я...

    — Ничего не говори, а то я тебе въебу.

    Помолчали.

    — Витамин?

    — Ты заебал.

    — Нахуй эти рыжьё и нал. Пошли в «Сони Плейстейшн» играть?

    — В «Фифу»?

    — Ну да.

    — Пошли.

    И они пошли. А потом в учагу. И на завод. К толстым женам и россыпи детей. Такое счастье! Такой восторг!
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     Бесконвойница
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Познавательно жить на Пролетарке. Особенно юности это касается. Всё под рукой, что юности угодно: железная дорога, Кама, лес, карьеры песчаные, завод-громыхайло, женская колония. Можно на поездах кататься, можно с баржи нырять, можно грибы собирать, можно на тарзанке над карьером летать, а можно влюбиться в красивую бесконвойницу. Я так и поступил в семнадцать лет. Пили у товарища в Зоне (так поселок называется, который возле колонии вырос), а там она двор метет. Я на лавке курил с лихим видом и как-то сразу обратил на нее внимание. Не часто встретишь приталенный бушлат. Контраст сразил. Корявое древко метлы обхватывали наманикюренные белые пальцы. И грация. Грацию не спрячешь. Четыре вещи не спрячешь: солнце, луну, эрекцию и грацию. А она и не прятала. Музыку в наушниках слушала. Пританцовывала с метлой. Странная. Легкая. Как бы не отсюда.

    Замахнул писят грамм. Пошел к ней. Не к ней, а как бы мимо, с индифферентным видом. Я тогда выглядел примерно так же, как сейчас, только волос и зубов было побольше. Прохожу рядом, а она напевает: «Ни один ангел дня не споет для тебя!» Да ладно, думаю. Еще как споет. Глянул в лицо. Встал как вкопанный. Красивая — смерть. Даже не знаю, как описать, потому что красота — это ведь тайна. Ты сам про нее ничего не понимаешь, откуда тут словам взяться. А я подшофе. Заговаривать с девушкой, когда она в наушниках, туповато, а вот к танцу присоседиться можно. Присоседился. То есть затанцевал рядом. Без слов. А она увидела и засмеялась. Я улыбнулся. Показал руками, мол, бросай метлу. Бросила. Подошел. Башкой смешно кивнул, типа, отрекомендовался. Мадам, приглашаю вас на танец, и все такое.

    Обнял за талию. Мужчина, женщина, просто всё. Она меня за шею обхватила и наушник в ухо вставила. Плеер с диском. Похимичила. «Сигарета мелькает во тьме...» Ну, вы поняли. Танцуем. Ништяк. Смешно обоим. У нее глаза лучатся, у меня лучатся. Даже говорить неохота. Запахло весной, завтра в школу не пойдем. Я почему-то с ней очень интеллигентно заговорил. Не знаю. Она и так сидит, а тут еще я по фене начну ботать. Нехорошо. Книг-то много прочитал. Умел уже варьировать речь. И вот мы танцуем, молчим, смотрим друг на друга, кругом зона эта скотская, со свинарника говном несет, а я такой говорю:

    — Хочешь, я буду твоим парнем? У меня водка есть.

    Идиот. Нет чтобы «клянусь луной, посеребрившей кончики деревьев» или про глаза что-нибудь. Сказал и чуть не взвыл. При чем тут водка? Каким парнем? Может, сразу поженимся?

    А она рассмеялась и говорит:

    — Давай для начала познакомимся. Меня зовут Катя.

    — Саша.

    — Говори — Александр.

    — Почему?

    — Потому что ты Александр.

    — Ладно. Что еще?

    Я типа прикололся. А Катя — нет.

    — Ну смотри. Я — бесконвойница. Ты на меня запал. Запал ведь?

    — Запал.

    — Ты мне тоже нравишься. Понятно, что у наших отношений нет будущего, но переспать с тобой я хочу. Ты хочешь со мной переспать?

    — Хочу.

    — Отлично. Далее. Мне тридцать лет. Тебе, наверное, лет двадцать?

    — Двадцать, да.

    — Десять лет разница. Это проблема?

    — Нет.

    — Отлично. У меня есть два часа. Где мы это сделаем?

    — В квартире моего друга. Вон он, на лавке сидит.

    — Вижу. Резинка есть?

    — Нету.

    — Сумеешь вовремя достать?

    — Постараюсь.

    — Иди решай с другом, я подожду.

    Если честно, от таких лобовых раскладов я немного офигел. А с другой стороны — пошло оно все! У меня будет секс с обалденной бесконвойницей, что еще надо? Подошел к приятелю, ключи от хаты взял, дал денег на бухару, спровадил. В три минуты уложился. Пыл юношеский. Махнул рукой. Подошла.

    — Всё в порядке, Кать. Пойдем.

    Поднялись на второй этаж. Зашли в квартиру. Спальня. Диван не убран. Катя обошла комнату. Без бушлата она смотрелась выигрышней.

    — Раздевайся, Александр, и ложись в постель. Я в ванную и сразу к тебе.

    Ушла. Разделся. Лег. Скованность какая-то. Не привык я так деловито к сексу подходить. Лежу, в потолок гляжу. Подтопили приятеля. И кто там наверху живет? Андрияшкин? Нет. Митрошин? Митрошин вообще в другом доме. Шадрин? Точно, Шадрин. И чего это он? По пьяни? Или недоглядел? Щас навесные потолки пошли. Интересно, они спасают от затопления или нет? Если спасают...

    Додумать глубокую мысль про потолки я не успел. Катя пришла из ванной. Голая. Скользнула. Прижалась. Куснула в шею. Поцеловались. У меня сразу встал, в семнадцать лет такое бывает. Полез сверху, как обычно. Миссионерка, то-сё.

    — Ты чего?

    — Чего?

    — А как же прелюдия?

    — Чё?

    — Поласкай меня.

    — Как это?

    — Поцелуй шею.

    Поцеловал.

    — Вот так?

    — С языком.

    — Так?

    — Да.

    — Еще?

    — Ты постоянно будешь спрашивать?

    — Не знаю.

    — Целуй меня всю. Везде. Опускайся ниже. Медленно.

    — Везде?

    — Ох... Везде, да.

    Доцеловал до живота. Распробовал этот кайф. Съесть ее захотел. Особенно грудь. На животе тормознул. Куда дальше-то? Ноги, что ли, целовать? Тупо как-то. Или не ноги? Если не ноги, можно в угол петушиный заехать. Тут Катя давай мою голову вниз толкать. Нежно, но настойчиво.

    — Ты почему остановился? Продолжай!

    — Так у тебя тело кончилось.

    — Не кончилось. Прямо там поцелуй.

    — Ногу, что ли?

    — Не ногу, дурачок, клитор.

    — Чё?

    — Просто не сопротивляйся, я тебя направлю.

    Направила. Поцеловал. Побрито все. Думал, пахнуть как-то будет. Не пахнет. То есть пахнет, но приятно. Удивительно даже. Я знал, конечно, что мужики такие номера тёлкам исполняют, но... Как-то это... Как бы сказать... А с другой стороны... Интересно, блин. С детства ведь под запретом. Лизну, думаю, разок. Ради общего развития. Клитор — это вот он. По-любому это он, больше некому. Лизнул. Раз, другой, третий. А ниже, думаю, если? Ниже — это как? Биология. Что там в учебнике писали? Половые губы? Не похоже на губы. Половые створки. Или створки у устриц? Да какая, блядь, разница!

    Катя застонала. Я ободрился. Катя яростно задвигала бедрами. Я чуть ртом не отпал, но не отпал. Язык только онемел. И челюсть устала. Это как бокс — надо потерпеть, чтобы не облажаться. Не облажался. Катя сама от меня отползла. Судорожно.

    — Чё ты?

    — Ничего. Спасибо.

    — Я правильно все сделал?

    — Правильно. Правда, еще есть над чем поработать.

    — Всегда есть над чем поработать.

    — Тоже верно. Ты — супер. Не заморачивайся.

    Я вытер подбородок и лег рядом. Полежали.

    Катя давай прелюдию исполнять. Прелюдия. Дурацкое слово. Доисполняла до живота. Обхватила. Неужели, думаю, в рот возьмет? Неужели, думаю, она такая масть и защеканка? И как мне потом с ней целоваться? Как пить после нее из кружки? Детей как крестить? Взяла. Глубоко. Не как проститутка, а с душевным трепетом. Я офигел. Покрестим как-нибудь. Чуть не приплыл, но Катя, видимо, это почувствовала и села сверху. Положила мои руки себе на грудь.

    — Ласкай соски.

    — Соскай ласки.

    — Чего?

    — Я не в себе. Не обращай внимания.

    — Тебе узко во мне?

    — Очень узко.

    — Хорошо.

    И, знаете, все действительно было хорошо. И на второй раз, и на третий, и на четвертый, и на пятый, и на шестой. Только мы почти не говорили. Я ей задавал вопросы, а она не отвечала внаглую. Отшучивалась. Меняла тему. Сводила все к сексу. А я влюблялся. Падал прямо в яму чувств. Стал наводить справки по своим каналам. Навел. Родители друзей вертухаями в зоне работают. Да и по воровской пробросил. Мужа она убила. Ножом. Ей полгода сидеть осталось из девяти. С Екатеринбурга сама. Екатерина Дмитриевна Гончарова, 1976 года рождения.

    А Митрошина закрыли. Гоп-стоп. Он мне ключи от своей хаты оставил. Ну, чтобы я приглядывал, сильно не бухал и любовь с Катей крутил. Митрошин говорит: любовь — дело молодое. Не знаю. А немолодым как быть?

    Короче, приперся я в Зону на седьмое свидание. Головой верчу — Кати нет. Всегда есть, а тут нет. Смотрю, бесконвойница ко мне идет какая-то. Бабища здоровенная. Подошла и говорит:

    — Ты — Александр?

    — Да.

    — Айда в подъезд зайдем, потрещим.

    Зашли. Еле увернулся. В миллиметре от печени заточка прошла. Ёбнул двойку на автомате. Жестко, по-мужски. Наступил на голову. Прижал.

    — Ты чё, сука? Рамсы попутала?

    Воет. Кочевряжится.

    — Пусти! Катьку мою увел, гнида! Кончу тебя!

    Я от удивления чуть башку ей не раздавил.

    — Ты кто, перхоть? Катя моя подруга.

    — Она моя подруга, жаба! Восемь лет моя ковырялочка. А ты ей мозги запудрил, пес!

    Здесь я все понял. Чертовы женские зоны.

    — Слышь ты, кобла старая, охолони! Катя сама разберется, с кем ей...

    Скрипнула дверь. В подъезд зашла Катя. А в подъезде темно. Внизу особенно. А я ногу с коблиной головы не убрал. Я ей вообще, по-моему, пару зубов выбил, когда двойку выписал.

    Короче, сначала Катя увидела меня.

    — Привет. Я опоздала. Я...

    Тут она увидела коблу. Офигела. Бросилась к ней. Схватила меня за ногу. Оттолкнула. Я соступил.

    — Вера, Вера! Что с тобой?

    — Избил он меня, Катенька. Я поговорить хотела, а он избил. Слово не дал сказать. Зуб выбил.

    И заплакала, артистка. Я задохнулся.

    — Катя, она врет. Она заточкой меня пыталась пырнуть. Приревновала. Не понимает, что у нас с тобой серьезно. Я про тебя все знаю. И про Екатеринбург, и про мужа, и про освобождение. Я прикинул кое-что. У меня будем жить. Я на завод наймусь. Я...

    Катя помогла кобле подняться и молча ушла вместе с ней. Я еще что-то бормотал в спину, но меня никто не слушал. Заточка так и осталась валяться на полу. Я ее себе забрал. А вчера разбирал инструменты и нашел. Вспомнилось вот. Пятнадцать лет прошло. Смешно это все. Такой наив. А Катю я больше никогда не видел. Не трагедия, ничего. Нормально.
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Сентябрь. Березы поникли. Я б тоже поник, но я не береза. А кто я? Папа говорит — бестолочь. Мама говорит — сыночек-деточка. Сестра говорит — братик. Учителя говорят — эй ты, в пиджаке! Пацаны говорят — Вагон. Таня говорит — ты мой бойфренд, понял? Понял, говорю, не дурак. Дурак бы не понял. Шучу так. Она никогда не смеется. Я в том году Жванецкого смотрел и челюсть вывихнул. Хохотал потому что. В травмпункт пришлось ехать. А хирург полотенце на большие пальцы намотал и в пасть мне полез. Щелк-щелк! Починил. Не смотри, говорит, больше Жванецкого, а то умрешь. Чего, спрашиваю? Шучу, говорит. Неделю хотя бы не смотри. А то опять перекосо... бочит. Я знаю, что он «перекосоёбит» хотел сказать, но вывернулся, потому что я подросток.

    Подростком быть хреново. Желания взрослые, а возможности детские. Ну, почти детские. Это когда презервативы уже можешь купить, а сексом заниматься все равно негде. Мы с Таней давно хотим им позаниматься. Все вокруг занимаются, и мы говорим, что занимаемся, а сами не занимаемся, потому что там кровь какая-то. Я не хочу, чтобы из Тани кровь текла. И Таня не хочет. А Миша, старшак мой, говорит, что и рыбку съесть, и... причиндалы оббежать не получится. Крови, говорит, необязательно много будет. Как бы плевок такой кровью, а не прямо чтобы кровь. Не знаю. Это же Таня. Она когда на стройке упала, я чуть с ума не сошел. Насилу подорожник отыскал, чтобы коленку ей залепить. Полчаса дул, пока она хныкала.

    А тут сентябрь. Золотая осень, вечер пятницы. На веранде все собрались. Мы всегда на веранде в садике собираемся, чтобы болтать и пить пиво. Я, Таня, Миша, Андрюха, Коля, Игара, Оля, Кристина, Женя и Виталя. Не по парам, а просто компания. Друзья, типа. Ну, не типа. Друзья и всё. А в этот раз у Миши день рождения был, вот он водки и принес. Мы с Таней вдвоем стояли. Она как бы во мне стояла. Прижалась спиной крепко-крепко, а я ее руками обнял и даже разжимать их не хотел, чтобы стаканчик взять, но разжал и взял. Нельзя Мишу обижать. Выпили. Еще выпили. И Таня маленько выпила. Повернулась и зашептала на ухо:

    — Когда мы уже... Пофиг на кровь. Я хочу. Давай сегодня? У меня родители на дачу уехали.

    Я растерялся. Я когда пью, у меня ни о чем, кроме того, что я пью, не думается. Нет, я не то чтобы... Но такими делами лучше на трезвую голову заниматься. И так стресс, а ты еще и пьяный.

    — Тань, ты уверена? Бухаем же...

    — Ну и что? Может, так и надо? Чтобы не бояться.

    — Бояться надо. Как не бояться? Ты не боишься?

    — Сейчас еще выпью и перестану. И ты выпей.

    — Выпью. Просто...

    — Что?

    — Не знаю. Чуйка у меня. По трезвянке надо, не так.

    — Ты слишком много думаешь. Ты вообще хочешь?

    — Хочу, конечно. Ты сама знаешь, что хочу.

    Таня зыркнула.

    — Знала. Теперь не уверена.

    — Ну, прекрати. Давай только не будем ссориться.

    — Не будем, конечно. Будем пить.

    Если честно, у меня желание пить пропало. А у Тани, наоборот, усилилось. Правда, она пиво пила, а не водку. Будто для нее жест стал важнее содержания. А потом... Не знаю даже, как сказать. Виталя музыку на мафоне навалил, и девчонки стали танцевать. «Долина, чудная долина» и все такое. А Таня... Короче, она напилась и давай к Андрюхе подкатывать. Он постарше. Нам с Таней по пятнадцать, а ему семнадцать. Я смотрю — она перед ним танцует, бедрами вертит и вообще ластится. Андрюха кент, конечно. Но бухой, а Таня очень красивая. Руки на талию ей положил. А Таня на меня смотрит и как бы извивается. А я тоже нетрезвый. Мне, с одной стороны, обидно, а с другой стороны, я понимаю, что она это для ревности делает. На-ка вот, полюбуйся! Не хочет он меня. Пьяный он. А я вот так! И вот так. Нравится? Смотри, не отворачивайся. Смотри, кому говорю!

    Смотрю. Куда мне деваться? На Андрюху с кулаками кинуться? А он тут при чем? Известно ведь — сучка не захочет, кобель не наскочит. Выпил пятьдесят грамм, подошел к Тане, взял под локоть.

    — Хватит, Таня. Мы пойдем к тебе. Если хочешь, можем прямо сейчас пойти.

    — Не можем. Я с Андреем пойду.

    — Чего?

    — Чего слышал! Я тебя больше не люблю. Отвянь.

    Отвял. В смысле — отошел. Злость такая. И обида. Злость победила. Иди ты, думаю, прошма подзаборная! Блядина. Тварь гнусная.

    — Насыпь полстакана, Мишаня. Хочу наебениться в говно!

    — Чё так?

    Я показал глазами на Таню. Она обнималась с Андреем. Типа по-дружески, но на самом деле ни хрена не по-дружески. Мореста тупая. Миша отреагировал с улыбкой:

    — Не парься. Малолетка. Чё с нее взять? На. Держи.

    Полстакана я выжрал залпом. Включили фонари. Серые тополя покрылись золотым. Вторые полстакана зашли на отлично. Я оглох, окосел и почти офигел. Подошел к Тане.

    — Нравится тебе Андрюха, да?

    — Нравится.

    — А знаешь почему?

    — Почему?

    — Потому что ты блядь! Я подорожник на стройке, а ты... Ты умерла для меня, поняла? Ты мертвая, Таня. Никогда больше не подходи ко мне и не разговаривай со мной. Ненавижу тебя.

    У Тани «балкон» отпал. Она не видела, что я два раза по полстакана вшатал. Держался я очень трезво. В мозгах алкоголь уже был, а в теле еще не было. Преступное состояние. Похую мороз, Миша говорит. Да пошла она! Я закурил и отошел к забору. Смотрю — пацаны идут: Пейджер, Ниндзя, Бизон, Джон и Гуляш. Неблагополучные. Ну, мы все неблагополучные, а они как бы вдвойне. Перелезли. Поручкались. На Железке два дня назад куртку кожаную с Бизона сняли. По беспределу. Избили. А сейчас цинканули, что эти ухари в баре «У Камина» бухают. Надо, типа, туда ехать и месить их. За Бизона ответку давать. Поехали, зовут. Их там много. Поддержка нужна. А наши чё-то замялись. Неохота им за чужую куртку под молотки идти. А мне охота. Мне похер вообще. У меня и нож с собой. Я такой на Таню посмотрел и говорю:

    — Я с вами, пацаны! Замесим уродов. Мишаня, плескани на посошок.

    И «бабочку» достал. Выкидуха такая. Вжих-вжих-вжих! Смерть в глазах. Вперед, говорю, братва, укокошим гадов! И к забору пошел. Наши отговаривать не стали. Им самим неловко, что они не едут, а тут хоть я. И то хлеб, как папа говорит.

    Я уже на забор влез и даже ногу перекинул, когда меня сзади дернули, и я упал. Чё, думаю, за херня?! Смотрю — Таня. Ты чего, говорю? Попытался встать, а она не дала. Легла сверху и лежит. Дурак, говорит, они все малолетку прошли, ты тоже хочешь? Пусти, говорю. Они там все кровью умоются, суки! У меня нож! Не пускает. Поцеловала. Ответил. Пока я лежал, все уехали. Ну всё, говорю. Пошли уже к тебе, у меня вся спина грязная. Или ты с Андрюхой? Заткнись, говорит. Умерла я, значит? Умерла?! Заткнись, говорю. Ушли. Куда, спрашиваю, тут? Сюда. Не лезет. Еще бы. Надо смазать. Чем? А я откуда знаю? Слюной. Только не плюй. Я псих, по-твоему? Смазывай уже. А если пальцем? Не надо. Давай сразу. Как бы сильно, но плавно. Это как? Я не знаю. Делай уже что-нибудь, господи! Таня, ты в порядке? Больно, блин! Продолжать? Конечно.

    А Пейджер, Ниндзя, Бизон, Джон и Гуляш на той разборке «У Камина» человека нечаянно убили. Битой по голове. И ногой. Получили от девяти до одиннадцати лет колонии. Я это потом узнал. Таня, думаю, Танечка! Цветы купил. То есть хотел купить. Денег не сумел найти. Искал-искал... Говорю же, хреново быть подростком.
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Влюбился, дурак. Семнадцать лет мне было. А ей пятнадцать. Развитая. С грудью. Катя, Катенька, Катюша. В юбке. Из полка ГАИ. Дочь мента. Не Авария, глазки в пол. Челка, как у пони. В автобусе едем из Драмтеатра, а она мне руку в карман засунула и гладит. Все вздыбилось. От волос до... Мука такая. Что ж ты, говорю, со мной делаешь? И в губы. Ем прямо, наесться не могу. А она поманит-поманит и гонит. Я девочка еще, говорит. Нельзя так сразу, говорит. Была кокеткой, стала Снежной королевой. Меня уже из школы турнули. Отец пьет. Бурс уже. Мрак такой. И чувство гнусное, что скоро или посадят, или убьют. Ты, говорю, мой лучик. Лучик мой, блядь. Но про себя. Спину держу. Лицо то есть. Малолетка. Буду я... Нет так нет.

    А снится, манит. Мини-юбка, декольте и такая, знаете, шелковистая молодость. Глаза зеленые. А сама на львенка похожа. Точнее, на львицу Налу, которую Симба любил. А я какой Симба? В лучшем случае дядюшка Шрам — пройдоха с криминальными наклонностями. Горе-свергатель. Раз пошли на дискотеку в «Радугу». Катя туда в первый раз пошла, а я не в первый. Кругом весна, ручьи не журчат, но и говна почти не осталось. Цветы купил. Три белых розы. Банален был до ужаса. А «Радуга» — это ведь толковище, местный ринг. То с Зоной деремся, то с Железкой, то с Комсиком. Пять на пять. Как в хоккее. Пришли. Оплатил два билета. Скинули ветровки. Я обалдел. Катя белую блузку надела. Вырез, смекаете? Просвечивает. И без лифчика. Рельеф. Ты чего, говорю, творишь? Это ж «Радуга»! Через час все перепьются. И что? — спрашивает. Тебе не нравится, как я выгляжу? Я для тебя так оделась. И носиком шмыгнула. И крутанулась на носочках, юбочка вразлет.

    Я застыл. Пятнадцать лет. Понравиться мне хотела. Любит, видно. Неужели любит? А если любит? Если все-таки любит? А я? Не отходи, говорю, от меня. Вплела свои пальцы в мои. Нежность прямо. Разрыв аорты, бля, как писал один поэт. Мысль в башке мелькнула — уводи ее из «Радуги», дурак! Зачем тебе дискотека, если рядом такая Катя? Не увел. Верил в себя. В семнадцать лет многие в себя верят. Пошли на танцпол. Токс-токс-токс, ке паса парадокс. Три шестерки. Вот это всё. Полумрак. Тени. «Тени в раю». Ремарк написал. Фашня ебучая. Гуляш по-сегедски. Что это за фигня, интересно, гуляш по-сегедски? Протиснулись в центр зала, танцуем. Я в боксерской стойке танцую, фронтальной. Не знаю почему. А Катя плавно так, с бедрами. А я тогда сорокинским был. Наши не пришли еще. Зато цаплинские пришли. Мы в нулевые почти все на Северном кладбище рядками ляжем. Под черными гранитами. Смотрю — цаплинские мою Катю глазами жрут. Твари недоношенные. Заслонил ее от них. С другого бока стал танцевать. Те встали. Поплясать, типа. Смотрю — а вокруг одни цаплинские. Смотрю — сам Цаплин идет. Нож в заднем кармане нащупал. Суки, думаю, какие же вы все суки!

    Смотрю — Сорокин в зал вошел. И Дюк. И Митя Весло. И Марат Лысый. И Вася Шанс. И Серёжа Ниндзя. И Бизон. Выдохнул. Медляк включили. Прижал Катю к себе, волосами дышу. Вкусно. Она даже не поняла, по какому краешку мы прошли. Я тогда зоны не боялся. Вокруг все оттуда, чего ее бояться? А сейчас боюсь. Не зоны, а того, что ее можно не бояться. Это ведь не люди уже, а почти смертники. Смотрю — Сорокин рукой машет. Подошел.

    — Зоновские здесь. На улицу зовут. Иди.

    Я замялся.

    — Не могу, Миша. Я с девушкой.

    — И чё?

    — Да ты посмотри! Ее раздербанят без меня.

    — Не раздербанят. Я за ней присмотрю. Иди. Мне не по масти.

    — Да знаю. Но ты уж как следует за ней присмотри. Ее Катей зовут.

    — Ты нас познакомь, а то закопытит.

    — Лады. Пойдем.

    Познакомил. Вот, говорю, Катя, это мой бригадир Миша Сорокин. За Бурсом смотрит и вообще. Он с тобой побудет, а я отойду ненадолго. Тут снова медляк воткнули. А Катя глазками сверкнула и говорит:

    — Приятно познакомиться, Миша. Потанцуем по-дружески?

    Миша на меня посмотрел и положил ей руки на талию. Я, конечно, не придал этому значения, но в душе чё-то зашевелилось. Змея какая-то. Легко она... И Миша. Фигня полная. Подруга друга — считай, мужик. Поговорка есть. На улицу вышел. Пятерка зоновских стоит, кисти мнет. Наших четверо. Влился. Хрустнул шеей. Понеслась. Через пятнадцать минут вернулся в «Радугу». Наша взяла. Прилетело пару раз, но не солидно. На танцпол побежал. Миша один, Кати нет. Где, спрашиваю, Катя? Ты обалдел, Миша?! А он такой — она в туалете, успокойся, нам надо поговорить... Потом, говорю, потом! Побежал в женский туалет. Ворвался. Катя над раковиной плачет. Щека краснющая. Что, говорю, случилось? Почему? Как?! А она всхлипывает. Слезы текут. Кто, ору, кто, блядь?! А она — Миша твой, урод.

    Тут у меня планочка и опустилась. Влетел на танцпол и сразу на Мишу. С двух рук. А он КМС по боксу. Ему хоть с трех рук — один хер. Ушел, качнул, пробил в печень. Я задохнулся, но в ноги прошел. Упали. Партер, блядь. До глотки доползти и зубами рвать. В сонную вцепиться. Загрызть. А Миша большие пальцы мне на глаза положил и надавил. Чувствую — слепота приближается. Замер. А Миша воспользовался и говорит:

    — Твоя Катя целоваться полезла, а я ей пощечину дал. Она блядина, дурак тупой. Слезь с меня.

    Лучше б он мне глаза выдавил, честное слово. Помню, сполз с Миши и на пол сел. Сижу и задыхаюсь. Хочу вздохнуть и не могу. А Миша встал и заорал:

    — Бизон, тащи коньяк! Помрет щас, романтик херов.

    А потом, уже тише:

    — Ниндзя, найди эту Катю и вышвырни из клуба. Не уйдет — на голову наступлю.

    Чувствую — горлышко в губы толкают. Глотнул. Еще глотнул. Отпустило децл. Напился вдрызг. Буянил. Ночью домой пришел. Бабы — бляди и все такое. А утром проснулся, походил, походил и позвонил Кате. Не знаю. Хотел сказать ей все, что я о ней думаю, а вместо этого сказал: «Чего ты... Зачем ты так... Львенок». А она мне про пощечину и про то, что я ее бросил. А я... Неважно это. Простила она меня, короче. Ну полезла к Мише, он пацан видный, с кем не бывает. Любишь ведь не потому, что это или там то, а хрен знает почему. Пол года встречались. Потому что я дурак, говорю же.
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     Шпингалеты
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В детстве я мохал клей. Недолго. Раз пять. Наливал клей в кулек, совал кулек в рукав, подносил рукав к носу и вдыхал. Голова кружилась. «Мультики» видел. Один раз блеванул. Нормально. А в восьмом классе пришел синдикат. Та же водка, только самодельная. На Пролетарке тогда было две синдикатошных. Одну держал Колупай, вторую Мазай. Колупай торговал синдикатом «на березовых бруньках». Уж не знаю, где он брал эти бруньки, наверное, просто врал ради рекламы. Мазай работал основательнее. Он торговал лимонным синдикатом с димедролом. Лимон сообщал напитку приятную кислинку. Димедрол сносил башню. В восьмом классе много не надо. Пили возле столовой в туалете. Покупали стакан чая, половину выливали в унитаз и добавляли синдикат.

    Тот день, о котором я хочу рассказать, был погожим и прекрасным. Бабье лето. Стайка воробьев в школьном дворе. Свежесть, солнце. Бывает такое — идешь в школу, понимаешь, что бессмысленно, что жизнь будет разворачиваться на других фронтах, но все равно чего-то ждешь: то ли чуда, то ли драки. Без причины. Исключительно в силу антуража. Я ходил в школу с черным пакетом, в котором болталась одинокая тетрадь. Нас, двоечников, было легко отличить от старательных учеников по этому пакету. Кастовость. Еще не блатные, но уже вот-вот. Обычно мы собирались за школой, чтобы покурить перед уроками. Собрались и на этот раз. Предчувствие важного и небывалого в то утро охватило не только меня. Все пацаны были взволнованы непонятно чем и хотели побугуртить. Скинулись на синдикат. Обеды мы отжимали у лохов, а родительские деньги спускали на выпивку и сигареты. Ближе к школе, в соседнем доме, торговал Мазай.

    Мы взяли три бутылки на десятерых. Кое-как отсидели алгебру. Собрались у туалета. Взяли чаю. Накатили. Еще накатили. Помню, я захмелел и обнял Гришу. Гриша сказал: «Мы — охуенные пацаны». А я ответил: «Этот мир принадлежит нам!» Я так ответил не потому, что был амбициозен, а потому, что посмотрел фильм «Лицо со шрамом». На фоне пролетарской жизни карьерный взлет Тони Монтаны поражал детское воображение. Когда мы допили третью бутылку, мне стало хреново. Блевать в туалете, где все пьют, я не хотел, поэтому пошел в туалет на третий этаж. Там я зашел в кабинку и поправил самочувствие. Сел на унитаз отдышаться. Уснул. Туалет был общим. Без разделения на девочек и мальчиков. А кабинки не закрывались. Они никогда не закрывались, потому что ради безопасности на них не привинчивали шпингалеты. Не знаю, как это соотносится с безопасностью. Из безопасности что угодно можно вывести, даже кандалы.

    Я проснулся от крика. Девочка кричала. Она пришла в туалет, чтобы покакать, а другие девочки ее подкараулили, открыли кабинку и стали хохотать. Это я сейчас понимаю, какое это унижение и какая это беспомощность — сидеть на унитазе, натягивать трусики и смотреть в скалящиеся лица. Но девочка не растерялась. Она ополоумела. Я встал на свой унитаз, окинул туалет нетрезвым взглядом и увидел, как она зачерпнула какашки и бросила ими в девочек. Девочки завизжали и убежали. А я быстро вышел из туалета и разыскал пацанов. Они сидели в столовой. Конечно, я рассказал им эту историю. Целый урок проспал, между прочим.

    Старшим среди нас был второгодник Слава по прозвищу Бизон. Он предложил толковую идею. Давайте, говорит, шпингалеты пришпандорим. У трудовика стырим и сделаем. Слава часто ходил в туалет на третий этаж с журналом Cool и подолгу там сидел. Он, видимо, любил читать на толчке, хотя сейчас я в этом сомневаюсь. Короче, мы пришли к трудовику, и пока я и другие пацаны спрашивали у него всякую ерунду, Слава стыбрил три шпингалета, саморезы и отвертку. Не стыбрил, как тыбрят в фильмах, а спокойно взял, потому что наш трудовик был меланхоликом. В училище он будет моим мастером и на третьем курсе выдаст нам дипломы предыдущего выпуска, чтобы мы поменяли титульные листы и благополучно защитились. Трудовик был реалистом и не ждал от нас самобытных дипломных работ.

    Шпингалеты мы прикручивали торжественно. Чуть не разодрались за право ввинчивать. Я один саморезик тоже вкрутил. Замеряли. Над высотой думали. Старались, корпели. Заподлицо. На следующий день новинку обнаружила завуч. Месяц заставляла трудовика скрутить шпингалеты, но тот ленился, и она отступилась. От нашего трудовика все отступались, такой уж он человек. А Славу Бизона через год убили. Говорят, Мазай с димедролом переборщил, а Слава с Гансом напились и полезли в квартиру на втором этаже в бараке. Думали, там никого нет. Поживиться хотели. А там мужик жил с беременной женой. Видит, двое в окно лезут. Сбегал в подсобку, вернулся с топором. Слава сразу умер, а Ганс пластиной в черепе отделался.

    Гришу на 38-й опустили. Он туда в восемнадцать лет попал. Без передних зубов вышел. Я тогда пил. Если б не пил, маляву бы отписал, и ничего бы этого не было. Я не знал. Мы с ним не здороваемся. Не потому, что он «масть», а я порядочный. Не здоровается как-то и всё. А вчера я в школу пришел. Меня выступить пригласили перед старшеклассниками после январских праздников, вот я и пришел согласовать детали. Сейчас моя школа называется «Мастерград». Там очень прилично, и дети другие. Безвредные.

    Я когда домой шел, в старое здание заглянул. Там теперь малятки учатся. Не знаю, зачем заглянул. Ностальгия. Походил, побродил. В туалет поднялся. На третий этаж. Пригляделся. Вы не поверите — висят наши шпингалеты! Никого почти не осталось, кто их прикручивал, а они висят. Я в этом вопросе не могу ошибаться. У меня глаз — алмаз. Нюхом чую. Верняк. Один в один. Минут пять на шпингалеты смотрел, как дурак. Точно — они. Так обрадовался! Скрутить даже попробовал на память. Не смог. И так ключом подлазил и сяк. Весь извертелся. Тут девочка в туалет зашла. Дяденька, спрашивает, вы что делаете? Ничего, говорю. Я ваш новый трудовик, шпингалеты проверяю. И ушел. Мудно все это. Чудо, фантазия... В любом случае — хрен отымешь.
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    МЕЖДУ УЖАСОМ И КОШМАРОМ НА ОСТРОВЕ БЕНЕДИКТА

   

   [image: after_title]



    
[image: before_title]

     Шмоня
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Съехался с одной. Нормальная баба. Ну, не баба — тёлка. Девушка, то есть. Люда, блядь. Не блядь как призвание, а блядь как «ты куда это, блядь, понес?!» В таком вот связующем ключе. Полгода прожили. Однушка. Она работает, я — пью. Когда не пью — в ноутбуке царапаю. Секс-шмекс. Я — альфа. С утра до вечера могу. Люде в жилу. Розу ей подарил. Иду домой, смотрю — роза на лавке лежит. Почти новая. Красная, как губа разбитая. Прикарманил. Вечером моя с работы пришла. На, говорю, цветочек тебе. Полчаса рыдала, такое ее постигло бабское счастье. От умиления, видно. А я чё? Бизон откинулся. Кирнули. На неделю. Потом, правда, еще на две, но это мы на юг ездили, это не считается.

    Вернулся — пиздец. Кошку завела. На три недели буквально за сигаретами вышел, а она уже притараканила. Чё это, говорю? За каким хером, Людмила? А она такая — плохо было без тебя, для утешения. Утешилась? — спрашиваю. Да не особо, говорит. Может, тогда на природу ее? С собаками поиграет. Нет, говорит. Это Анфиса. Я к ней привязалась. Так отвяжись, говорю. Где этот чертов канат, давай я отвяжу. Нету каната. Голая бабская эмоция, противоестественная, как секс с козой. А кошка мелкая, что крыса. Утром на ногу нассала. Левую. Сука ты, говорю, Анфиса. Подтер, дальше лег. Через полчаса проснулся обосранным. Правую ногу изгадила, тварь такая. В подъезд вышвырнул. Снова лег.

    Тут кошка давай в подъезде орать. Вдруг, думаю, какой-нибудь пидор мучает мою кошку? Это же прямой урон репутации! Кошка-то моя. Получается, он как бы меня мучает, а я на диване терпилой лежу. Соскочил. Финский взял. Вылетел. Никого. И хули, говорю, ты орешь? А она об ногу башкой — хуяк, хуяк, только ласково. Вернул на место. Лежи, говорю, рядом, не мороси. Моросит. На грудь залезла и давай лапами мять. Жамк-жамк, жамк-жамк. С когтями. Чё, говорю, любишь, когда жестко? А я сам люблю, когда жестко. Пригляделся. Нормальная баба, хоть и кошка. Погладил мальца. Забалдела. Так и уснула на груди. А у меня кожа дубленая, вспотеешь жамкать.

    Днем аджику спиздила. Я в ноутбуке царапал, а она со стола уволокла. Слышу — бренчит. Зашел. И нахуя, говорю, тебе аджика, Анфиса? Хоть бы сосиску стащила или, там, хлеб. Воровайка.

    В пятницу Люда вечером пришла и говорит: завтра Анфису к ветеринару повезем, надо стерилизовать. Чё это за фигня? — спрашиваю. А Люда такая: ну, это чтобы она кота не просила и не рожала. Как лесбиянка, что ли? Удивился. Нет, говорит, как кастрат. Я обалдел. Нельзя, спрашиваю, без этого обойтись? Трахаться-то всем хочется, не только нам с тобой. Нельзя, отвечает. Все так делают, и мы будем. Поехали с утречка. Почикали. Или перевязали. Анфиса под наркотой домой вернулась. Ходит по хате, шатается, залипает. Как Пейджер, когда маком хуйнется. Нара, говорю, ты моя нара. Нара-воровайка. Может, спрашиваю, партак тебе наколоть? Мяучит.

    Положил в постель. Подвинься, говорю, Люда, Анфисе места мало. И не жмись ко мне, а то еще раздавишь. Надулась. Не Анфиса — Люда. Смешная баба. Не любишь кошку — плохо. Любишь — еще хуже. А как ее не любить, если она, как я? Ворует, блажит, пожрать любит, спит вдосталь. У меня, может, с Анфисой больше общего, чем с Людой. Я ее переименовал. Шмоней окрестил. Да не Люду, блядь, — Анфису. Шмоня, потому что шмонается везде. Ящики в комоде навострякалась выдвигать. Выдвинет и шмонается там, как я в чужом серванте, когда рыжьё с наликом ищу. Был бы у Шмони большой палец, сейфы бы научил открывать. Не кошка, а в натуре маруха. Ебать-то много кого можно, а так, чтобы для души... Ищи ветра в поле. Летом на дачу поехали. К Людкиным старикам. Картошка-хуёшка, говна коровьего для удобрения подсобрать. Шмоню с собой взяли. Возвращаюсь на дачу с тележкой. В тележке — говно. В небе — солнце. Вокруг — трава. Ништяк.

    Вдруг слышу — лай и скулеж пронзительный. А братское сердце чует. Побежал. Смотрю — алабай Шмоню к забору гонит. Наддал. Нож на ходу достал. Сцепились. Здоровый, падла. Килограмм семьдесят. Чуток меня полегче. Я ему с разбегу пинанул.

    Шмоня утекла. А этот хрен на меня переключился. Я левую руку вперед выставил, а правую назад отвел. Алабай за левую и схватил. Они тупые, если вдуматься. Я резать горазд, но тут не стал. За нос ухватил. Нож выронил и ухватил. Алабай присел. Пасть разжал. Прокусил к хуям, но мне похер. Об меня папка с детства бычки тушил, я к боли привычный. Хозяин подбежал. Забирай, говорю. Еще раз без поводка увижу — завалю обоих. Ушел. Убежал прямо. И я убежал. Сначала на дачу, а потом в травму. Уколы эти блядские от бешенства ставил. А Шмоня ничё — живет, ворует, высыпается. На моей левой руке спит. Чует, дуреха, какому месту житухой своей обязана.
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На дискотеку ходил. Люблю танцы. Тыц-тыц-тыц! Ножкой можно, можно рукой. Головой обязательно. Бедрами. В легком ключе. Игриво. Клуб «Семь». Есть такое заведение в Перми для не самых молодых людей. Не то чтобы кому за тридцать, но и не кому за двадцать, это уж точно. Подпил. В два часа ночи пену пустили. Я ей так радовался, так радовался! Скакал прямо. Не знаю почему. Дальше не помню. Совсем. Проснулся в чужой квартире. Не открывая глаз, смекнул это обстоятельство. У меня подушка из гречишной шелухи, а тут синтепон. И кровать жестковата. И без трусов. И попугай за спиной чирикает, а я попугаев не держу. И дышит рядом кто-то. Запахи витают незнакомые.

    Глаза поостерегся сразу открывать. Иной раз откроешь, глянешь, и сам не рад. Тьфу-ты ну-ты, думаешь, нормально же лежал! Сначала слегка приоткрыл, градусов на пятнадцать. Простыня красная, претенциозная. Пять градусов добавил. Локоть. Локоть как локоть. Сложно делать по нему далеко идущие выводы, кроме того, что локтю явно не восемнадцать. Еще пятнадцать градусов накинул. Одеяло. Голубое. Это постель или флаг? Аргентина? Ямайка? Мы все умрем? Распахнул градусов на семьдесят. Подбородок. Вроде женский. Приятная упрямость. Хилари Суэнк? Старая телка из «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури»? Клинт Иствуд? Вздрогнул. Шевельнул веком. Губы. Щетины не видать. Как бы запекшиеся. Сосалась с кем-то. Блядь, наверное. Люблю блядей. Исполать тебе, блядь, и все такое.

    Нос. С горбинкой. Армянка? Грузинка? Боксерша? Только бы не... Посмотрел на шею. Лебединости нет, но и кадыка нет, а это, я считаю, главное. Выдохнул незаметно. Расщеперил веко дальше. Твою мать! Глаз один. Правый. И на меня смотрит не мигая. А на левый повязка круглая надета. Зажмурился. Что ж это, думаю, получается? Я сплю, а рядом лежит одноглазая женщина, подперев голову рукой, и смотрит, как я сплю? И почему наши законотворцы за репосты сажать придумали, а сажать тех, кто за спящими людьми наблюдает, — нет? Вторые ведь намного опаснее. И зачем, думаю, я глаза открыл? Шел бы себе с закрытыми. Дурак. Одноглазая, кажется, заметила, что я проснулся. Иначе бы она не спросила: «Паша, тебе принести минералки?» Ну и манеры. Будто мы родственники, а не белки, жиры, фосфора и углеводы, случайно увенчанные разумом и ожидающие смерти на этой самой землянистой из планет.

    Молчу. Придвинулась. Губами полезла. Задышала. Я — сел. Надел трусы, джинсы, пуловер, носки, ботинки, куртку, шапку, перчатки. Задумался. С кухни пахло кофием. Снял ботинки, куртку, шапку, перчатки. Одноглазая недоумевает. Прошел. В турке обнаружил. Налил. Открыл форточку. Закурил с охуительным видом. Одноглазая села напротив. У меня, говорю, к тебе только один вопрос по существу. Одноглазая вскинулась — какой? Как тебе работалось с Тарантино в фильме «Убить Билла»? Заебись? Одноглазая обиделась. Дурак, говорит. Мы ночью играли в пиратов. Ты был капитаном Бладом, а я Арабеллой Бишоп. А потом ты попросил меня проснуться пораньше и смотреть, как ты спишь, потому что это жутко странно и тебе было бы интересно это почувствовать.

    Я проснулась и смотрела. А повязку для смеха надела. Круто ведь, ты просыпаешься, а рядом лежит одноглазая телка и смотрит, как ты спишь? Вот больная, думаю. Откашлялся. Спросил имя. Брунгильда. Ну, думаю, пора валить. А Брунгильда говорит: тебя имя смутило? Так-то я Катя, но ночью ты попросил меня называться Брунгильдой, потому что ты Зигфрид. Ой, думаю, всё! Инсинуации пошли. Невозможно такое терпеть! Пойду, говорю. Спасибо, Брун... Катя. А она такая: тебе фотографии прислать? Какие? — спрашиваю. Ну, моих ступней. Чего? Ступней. Ты говорил, что обожаешь ступни. Я могу с разным педикюром сделать, сфоткать и прислать тебе. Мне нетрудно. Нетрудно ей... Извращенка. Вспыхнул. Убежал.
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Егор был бедным, но талантливым. Он писал картины и находился на том этапе биографии, когда еще чуть-чуть, и в дамки. Все вокруг говорили: Егор, надо потерпеть! Егор терпел. Работал грузчиком четырехдневку на ПЗСП, чтобы оставалось время на творчество. Платили ему тринадцать тысяч рублей в месяц. О покупке зимней куртки старался не думать. Он много о чем старался не думать. Когда пишешь, не думать как-то легче, чем когда просто живешь.

    Весной в его жизнь ворвалась Женя. Она была красивой городской девушкой — модной, уверенной, смешливой. Егор в нее влюбился, а Женя им заинтересовалась. Вскоре между ними возникла дружеская привычка — раз в неделю пить кофе. Это была целая церемония. Они долго выбирали место, потом день и время (Женя была очень занятой), много говорили по телефону, а затем уже встречались. На фоне заводской мрети, неизбывной бедности и зыбких надежд Женя была для Егора отдушиной. Он испытывал физическую потребность быть с ней рядом, пусть и раз в неделю. Они не целовались, не касались даже друг друга. Но иногда уехать с Пролетарки и просто выпить кофе в красивом месте с красивой девушкой — душеспасительно. Особенно если ты художник, которому многое сулят, но у которого пока ничего нет.

    Женя не знала, что Егор отказался от сладкого, чтобы пить с ней кофе. Парню было стыдно рассказывать ей о своем финансовом положении. Он находил свою бедность унизительной. Бывало, он невыносимо хотел сникерс, но не покупал его, потому что понимал — где один сникерс, там и второй. Бюджет Егора выглядел таким образом: 13 т.р. зарплата — 3 т. 200 р. коммуналка — 500 р. интернет — 300 р. телефон — 1 т.р. кошачий корм... На продукты оставалось 266 р. в день. Не погужуешь, но жить можно. Главное — есть с хлебом и налегать на супы и макароны.

    В июле Егор заболел. Сначала он пытался лечиться народными средствами (пил парацетамол, чай с малиной, полоскал горло содой). Однако ангину народными средствами не лечат, и парню пришлось купить лекарств на две тысячи рублей. Как вы понимаете, из восьми тысяч на еду осталось всего шесть. То есть ровно 200 рублей на день. А еще надо было отложить 500 рублей на встречу с Женей. Таким образом, на еду оставалось 183 рубля. Известно — беда не приходит одна. Сразу после выздоровления у Егора заболел кот. У него воспалилась железа на заднице. Кот плакал и не находил себе места. Художник плюнул на все, взял шесть тысяч и поехал с котом в ветеринарку. Из ветеринарки он вернулся с прооперированным котом и тремя тысячами рублей.

    Бюджет Егора рухнул до 100 рублей на день. Конечно, он мог занять у знакомых или у бабушки (родители Егора пили горькую на Комсомольском), но делать этого не хотел, потому что отдавать было нечем. Парень решил затянуть пояс потуже и перетерпеть до зарплаты. Но как он ни затягивал пояс, как ни изгалялся и ни исхитрялся, за неделю до зарплаты у него в кошельке осталось 300 рублей. И это с учетом свидания, которое было намечено на завтра. Егор отчаялся и попытался занять 500 рублей у товарища. Товарищ не дал — он пропил кучу денег в прошлые выходные. Тогда Егор решил позвонить Жене и что-нибудь ей наврать, чтобы отменить встречу. Потом ему стало стыдно, и он захотел рассказать девушке правду. Позвонил. Не смог. От ее голоса у него мурашки по коже забегали, и он так захотел ее увидеть, что... пошел на свидание пешком.

    Расстояние от Пролетарки до города — девять километров. Егору надо было пройти восемь. Он договорился встретиться с Женей в кафе на набережной. В кафе были французские окна и открывался красивый вид на Каму. Восемь километров не так уж много для молодого мужчины. Проблема была в том, что идти приходилось вдоль оживленной трассы, чья обочина не приспособлена для пешеходов. Плюс — стояла страшная жара, и хоть Егор и побрызгался с ног до головы дезодорантом, он все равно сильно вспотел. План был такой — сэкономить на проезде, а в кофейне удовлетвориться чашкой эспрессо за 80 рублей. К тому времени Егор воспринимал мир в буханках. Например, проезд на автобусе туда-обратно означал две буханки или четыре дня относительной сытости.

    Ровно в шесть вечера пыльный и потный Егор вошел в кофейню. Он думал, что Женя уже там, но ее нигде не было. Егор сел за столик и стал ждать. Официант принес меню. Фотография сочного бургера произвела на парня неизгладимое впечатление. На следующей странице располагался чизкейк. Молочный, увитый карамелью, с листиком мяты наверху. Чизкейк был слабостью Егора. Он ел его два раза в жизни, и рецепторы хранили память о нем, как великую драгоценность. Поиграв в гляделки с пирогом, Егор резко захлопнул меню и скрестил руки на груди. Этим жестом он как бы отрезал себя от глупых соблазнов. Десять минут седьмого, пятнадцать минут седьмого, двадцать минут седьмого. Жени не было. Егор позвонил. Девушка долго не брала трубку.

    — Егор, прости. Меня на работе задержали. Не могу вырваться. А потом я пойду на танцы.

    — Я могу подождать, а ты не ходи на танцы.

    — Я не могу не пойти на танцы.

    — Почему?

    — Потому что это мое время. Я не хочу тратить его как-то иначе.

    — То есть ты не хочешь тратить его на меня?

    — Дело не в тебе. Я ни на кого не хочу его тратить. Это мое время, понимаешь?

    — Понимаю. Созвонимся как-нибудь. Пока.

    — Ну, не дуйся. Прости меня. Я позвоню. Пока.

    Егор сбросил вызов и невидящим взглядом уставился на Каму. Ему вдруг абсолютно все показалось жалким. Его мечты, картины, копеечная зарплата, восемь километров, которые он прошагал ради глупого свидания. Нельзя почувствовать себя жалким, при этом не разозлившись. Егор разозлился.

    — Официант!

    — Готовы заказать?

    — Да. Принесите чизкейк и чашку эспрессо.

    — Чизкейк шоколадный или классический?

    — Классический.

    — Один момент.

    В голове Егора раздался голос: «Беги! Беги отсюда к черту, пока он не принес чизкейк!» Егор не побежал. Он дождался пирога и сладострастно погрузил в него вилку. Поедание чизкейка напоминало месть, столько в нем было любования, символизма, голой эмоции. «А вот нате вам! Пошли вы все! Так вот! Таким вот образом!» В эту минуту Егор не думал о голодной неделе и пешем возвращении домой. Перед его глазами стояло лицо Жени, и он ел его, то есть — чизкейк, как какой-нибудь дикарь печень врага. Почти с религиозным чувством.

    Когда чизкейк и кофе были уничтожены, затренькал телефон. Звонила Женя. Поколебавшись, Егор ответил.

    — Да?

    — Я подумала над твоими словами. Давай увидимся завтра в это же время на этом же месте? Я железобетонно буду, слышишь? Поужинаем вдвоем. Там отличные бургеры...

    Егор хрюкнул и захохотал.

    — Что случилось? Почему ты смеешься?

    — Потому что я только что сожрал чизкейк на последние деньги. Потому что я пришел сюда пешком с Пролетарки. Потому что я не хотел тебе всего этого говорить, а теперь говорю, и мне от этого еще смешней!

    В трубке повисла тишина. Она была громкой, нехорошей и напоминала столкновение бедности с достатком. Егору стало стыдно. Стыдно за свою истерику, за то, что вывалил свои проблемы на Женю, за съеденный в безумном порыве чизкейк. Он сбросил вызов, расплатился и побрел домой. А на следующий день ему позвонила Женя.
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Двенадцать часов летели. Не двенадцать, конечно, но если б не «если б», то двенадцать. Это ужас что такое. Я чуть от отчаянья со стюардессой не переспал. Ладно хоть «Победы» туда не летают. Я их самолеты офицерскими называю. Потому что спинки не откидываются, и надо иметь талант спинопрямосидения. У Виталика такой талант есть. Его отец офицером был. С чудинкой мужик. Когда Виталик в детстве за столом горбился, он его портупеей хлестал. Не пряжкой, вы не подумайте. Кожей. На самом деле мы не «туда» полетели, мы полетели в Доминиканскую республику. Карибское море, прикиньте? Я всю дорогу говорил «смекаете» и вел себя как Джек Воробей. Охуеть не встать. Мы втроем полетели: я, Виталик и его жена Тома. Тома-растома. Редкой красоты девушка. Плавная, спелая, как яхта Абрамовича. Безо всей этой фитнес-хуеты. Брюнетка. Волосы до попы. Глазища. Зря вы так. Не хочу я с ней переспать. Я реальность описываю, а не свои сексуальные фантазии. Я если свои сексуальные фантазии опишу — вы ахнете. Там и трансы, и негритянки, и ступни в яблочном джеме. Не будем нагнетать.

    Ладно. Раз Тому описал, опишу за каким-то хером и Виталю. Крепкий пацан. Тридцатник. С бровями. Виталя с бровями, не тридцатник, хотя и тридцатник тоже. Лицо породистое. От папы, видимо. Ну, про меня вы знаете. Беззуб, плешив, попусту амбициозен. Один у меня талант — реакция. Когда экстрим, а вокруг пиздец, я довольно сноровисто действую. Наверное, потому, что внутренне я всегда жду пиздеца. Даже расстраиваюсь, если он долго не происходит. Ненормальный, да ведь? Короче, летим мы такие, летим, и вдруг самолет затрясло, как грушу. Свет замигал. Завизжал кто-то. Пилот говорит: мы вошли в зону турбулентности. Не пузырьтесь, типа, щас пройдет. А у меня чуйка. У меня когда чуйка, мне похуй дым вообще. Достал спасжилет из-под сиденья. Надел. Сижу, дурак дураком. А Тома на меня посмотрела и тоже жилет напялила. Виталя ржет. Трусишки, говорит. На воду дуете. Чувствую, в башке загудело. Падаем. Не взрываемся, ничего. Просто падаем. «Чудо на Гудзоне» вспомнил. Можно, интересно, сесть на воду, или это пиздеж и провокация?

    Стюардессы забегали. Оставайтесь на своих местах, куды вы ломитесь, черти?! Я сижу. Куда тут сломишься? Пиздец, он и в Африке пиздец. Или в Карибском море. Вошли, бля, в акваторию. А в Доминикане, между прочим, кокаин по пятьдесят долларов за грамм. Стал бы я туда лететь, если б он по сто был. И проститутки, говорят, с жопами. Люблю жопы. О жопах стал думать. Помять, покусать, сжать крепенько. Эх! Самолет завибрировал, как пизда во время оргазма. У меня была одна тёлка. С узенькой такой щелочкой. Когда кончала — вся вибрировала. От сих и выше. Тити тряслись, как желе, но симпатично. Мне нравилось достать, сесть на колени между ног и смотреть. Так, наверное, Боженька на землю смотрел, когда закончил. Я не поддаюсь панике. Когда паника, я подрочить могу. Это с войны еще. Как бой, у меня стояк на двенадцать часов. Капитан говорил, что я психопат. А я ему говорил, чтоб он щечки не дул, как сучка маленькая. А он все равно дул. Хороший был мужик — на хую носил парик. Нахер его. Упали. Я в последний момент ремень отстегнул. И Тому отстегнул. Виталю хотел, но не успел. Не знаю, зачем отстегнул. По наитию. Вдруг, типа, выбросит? В жилетах не утонем. Это я потом уже так подумал, а тогда отстегнул и всё. Отрубило наглухо.

    В воде очнулся. Ночь ёбаная. Палочку нащупал. Подул. Загорелся «светлячок». Скинул шмотки. В трусах остался. Повернулся. Остатки самолета в воде горят. Тело ноет. То ли ребра сломаны, то ли просто уебало. Смотрю — жилет желтеет. Подплыл. Я зашибись плаваю. С пяти лет. В тринадцать Каму переплывал. Смотрю — Тома барахтается. Глаза дикие. Ничё не понимает. Вцепилась в меня и бормочет: Виталя, Виталя... А потом как завизжит на весь океан: Вита-а-а-аля! У меня аж в ушах звякнуло. Какой, блядь, думаю, Виталя. Пиздец всему. Отвесил пощечину. Успокойся, говорю. Раздевайся до трусов и лифчика и поплыли вокруг самолета, авось кого найдем. Можешь, спрашиваю, плыть? Могу, говорит. Разделась. Всхлипывает. Тома-растома. Дали круг. Никого. Еще дали. Никого. И чё, думаю, делать? Тут оставаться и ждать спасателей или куда-то плыть в надежде отыскать землю? Сколько человек живет без воды? Докатились. Нихуя не знаем без ёбаного интернета. Около восьми дней, если я не гоню. Долгонько.

    На Тому посмотрел. Да какие восемь дней! Она без цели, от одного ожидания уже завтра умом ёбнется. Плюс — течение. Не Гольфстрим, конечно, но и не пруд. Каждую минуту квадрат поисков расширяется. Через полчаса остатки самолета уйдут под воду. Или раньше. Могут подняться волны. Заметят нас с вертолетов или нет? Надолго ли хватит спасжилетов? Если нас не найдут в ближайшие сутки, останутся ли у нас силы плыть? Ладно. Если плыть прямо сейчас, то куда? Север там, юг вот, вот запад, там восток. Доминикана в той стороне. А в той остров Гамильтон. Какой, нах, остров Гамильтон? До него как до Китая раком. На фарт, на бздюм? Ебическая сила. С другой стороны, вряд ли мы выплывем из квадрата поисков. А цель и движение лучше бултыханий и ожидания. Короче, притянул я Тому к себе и говорю:

    — Поплыли, Тома.

    — Куда?

    — В той стороне должен быть остров.

    — Какой?

    — Бенедикта.

    — Остров Бенедикта?

    — Тебе что-то не нравится? Мы до него не доплывем, нас найдут раньше. Но лучше плыть к земле, чем торчать тут.

    — Хорошо, Сева. Поплыли.

    Покладистая. Люблю покладистых. Бенедикт-шменедикт. Это я по аналогии с Домиником пизданул. На юго-запад поплыли. Юго-западнее больше шансов. Хотя бы в сторону от океана, если я правильно помню карту.

    Плыть в жилете чуть туповато. Он здорово замедляет. Я бы его вообще снял, если б его можно было потом вернуть. Поплывем, поплывем, отдохнем. Поплывем, поплывем, отдохнем. Ночь кончилась. Красота такая, а тебе подыхать. Обидно. Лучше бы мы, думаю, в Баренцево море ёбнулись, чем сюда. Разозлился прямо. Дальше поплыли. На горизонте сплошной нахуй. Солнце давай палить. Замаялся башку окунать. Тома схуднула. Щечки впали. Белая как мел. Пить, говорит, хочу. Не могу, говорит, больше. Заткнись, говорю, и греби. Не в бассейн пришла. Спецом грубо с ней говорил, чтоб эмоции вызвать. Эмоции силу дают. Ближе к вечеру на горизонте показалось облачко. Клянусь. Не пизжу. Вгляделся. Не двигается. Еще раз вгляделся. Точно — не двигается. Земля, говорю, Тома. Не ври, отвечает. Сама, говорю, посмотри. Видишь облачко? Оно не двигается. Что это значит? Что это гора или вулкан. К утру приплывем. Не дрейфь. Мы победили. Воодушевил, короче. Сам-то я не шибко радовался. Вулкан мог быть действующим. Жратвы могло толком не оказаться. А еще аборигены съели Кука. Не стоит об этом забывать. На самом деле не съели. Гаитяне его завалили. Ударом копья в затылок. Тут Высоцкий виноват. Не в том виноват, что Кука убили, а в том, что все думают, будто его съели.

    Днем мы с Томой плыли плохо. Подолгу отдыхали. Это из-за жары. Вечером дело пошло лучше. А ночью еще лучше, потому что хоть и тропики, но когда так долго в воде торчишь, все равно как-то холодновато. Утром — ну, не утром, днем уже — мы выплыли к земле. Последние километров пять я плыл позади Томы и ругал ее матом. Угрожал, что утоплю, если ты, тупая слабохарактерная блядь, не будешь грести. Километра за три до берега Тома легла на воду и сказала: «Топи меня, Сева, блядь такую. Не могу больше». Стали играть в буксир. Делать нам нехуй. Протащу за собой сколько смогу — отдыхаем. Протащу — отдыхаем. Хорошо хоть Тома ногами помогала. Песчаный пляж, смекаете? Джунгли, блядь. Реклама «Баунти». Я когда на берег выбрался, чуть не обоссался от счастья. А жажда дикая. Пошел воду искать. На четвереньках. Тома вообще как бы уснула. Ну, отрубилась децл. Я испугался сначала, что померла. Нет, сопит носиком. Сдобная моя.

    Заполз в джунгли. Я про джунгли ничё не знаю. Знаю только, что здесь пиздец отовсюду может наступить. Поднялся на ноги. Слышу — шум. Пошел на шум. Ручей охуительный. С горы высокой стекает. То есть там он как водопад, а тут как ручей. А я дебил. Воду-то я нашел, а как ее Томе принести? В ладонях, блядь? Пошел бродить. Неужели, думаю, у них тут нет ни одной банки? Какая же ты сука — дикая природа. Листья нашел. Лодочки такие здоровенные. Можно воду зачерпнуть, подсложить в руках аккуратно и запросто донести. Стакан примерно, не пластиковый, граненый. Исполнил. Уже на выходе из джунглей споткнулся. Корень блядский. Вернулся, конечно. Заебёмся мы тут. Тома Хэнкса вспомнил. Фильм «Изгой». Только б зуб не заболел, а то у меня коньков нету. И вообще, где мой лучший друг Вилсон? Где этот сраный волейбольный мяч? Нахуй он мне не нужен. Фартануло мне. У меня не мяч, у меня целая Тома. Ягода уральская.

    Короче, напоил я Тому водой и прилег. Нагретый такой песочек, знаете. Багамы, Багамы, мама. Ну, вы поняли.

    Проснулся я ближе к вечеру. Тома рядом сидит, на море смотрит. Заметила, что я не сплю, и спрашивает:

    — Думаешь, он жив?

    Я не стал юлить.

    — Думаю, что он мертв, но хочется верить, что жив.

    — У меня то же самое. Это ведь чудо, да?

    — Ты о чем?

    — Ну, что мы выжили.

    — В моем случае — да, в твоем — нет.

    — Это как?

    — Я говно в проруби, а ты замечательная, Тома. Правда, замечательная. Замечательные люди не должны погибать.

    Встретились взглядами. Чего ты? Куда ты? Форсируешь. Охолони. Пошел жратву искать. Из меня охотник известно какой, без ружья-то. А плод сорвать могу. Знать бы еще какой, в джунглях их дохрена. Камушек нашел. Остренький. Кораллоподобный. Заместо ножа. Смотрю — алоэ раздутое висит. И дерево такое... Вроде пальма и вроде не пальма. Не готовила меня к такому жизнь. Влез. Пузо ободрал, но влез. Срезал. Ядовитый или, блядь, не ядовитый? Они тут все выглядят, как будто они ядовитые. Манго, манго... Как выглядит это сраное манго?

    Слез. Разрезал. В разрезе звезда получилась. Реально — звезда. Куснул. Виноград. Нет, яблоко. Нет, апельсин. Все сразу. Сюр похмельный. Сожрал. Прилег. Выждал пятнадцать минут. Не помер. Настриг десять штук. Притараканил на берег. Ешь, говорю, Тома, не выёбывайся. Поела. Ладно, думаю, ладно. Охуенно всё. Песок белый, вода — ум отъешь. Климат сказочный. Поживем — не сдохнем. Шалаш надо варганить. Не в джунглях только, на берегу. В джунглях палево. Есть тут ягуары или нет? А тигры? Или тигры в Уссурийске? Оружие сделать. Копье. Острие бы обжечь. А как обжечь? Огня-то нет. Палочку о палочку поканифолить? И хули? Стоп. Сначала копье, потом шалаш, потом огонь. И не смотреть на титьки. Заебал ты уже смотреть на Томины титьки. Я встал. Тома вскинулась.

    — Ты куда?

    — Копье сделать, мало ли... И шалаш. Сиди тут, жуй плоды.

    — Не буду я тут сидеть одна.

    — Чё это?

    — То это! Вместе пойдем. Я помогать хочу. Мне страшно, когда я ничего не делаю.

    — А если там ягуар?

    — Ну и пусть. Думаешь, я здесь долго протяну, если тебя ягуар сожрет?

    — Уговорила. Пошли. Только под ноги смотри, вдруг змеи.

    Я про змей спецом сказал, чтоб Тома передумала. Но она только гривой тряхнула и пошла за мной. Поняла, типа.

    Джунгли, они... Как бы вам сказать... Будто в пэтэушном Ботаническом саду все на стакан подсели, месяц пили, ни хера не делали, а потом тебя туда вечером впихнули и заперли. Примерно такая хуйня там происходит. Витиеватая. Правильную палку мы быстро нашли. Метров двести прошли и нашли. Лес, хули. Трудно не найти палку. Не знаю даже, каким ебланом надо быть, чтобы не найти в лесу палку. Только она не ломается, сука. Гнулась сначала, а потом давай мочалиться, как рябина толстая, только не рябина. Ребристая такая. Деревце. С бороздками. Бессучковое. Сука, но бессучковая. Посохоподобная. Крутить стал. Рябину если покрутишь с натяжкою, полюбасу отдерешь. А эта не отдирается. И так ее, и сяк, и наперекосяк. Пошли, говорю, Тома, на берег, камень острый искать. Кивнула. Только ты, говорю, впереди иди, чтобы я тебя видел. Я свой камень, каким фрукты срезал, выкинул. Это рефлекс. Горожанину камень нахер не нужен. Для горожанина камень — лишний элемент. Он им если и попользовался, башку, предположим, кому-нибудь проломил, то с собой таскать не будет. Не потому, что это орудие преступления, а потому, что... Много вы в Перми людей с камнями видели? Лично я таких оленей не встречал.

    Не знаю. Пока назад шли, я от Томы глаз не мог оторвать. На меня какая-то гиперответственность свалилась. Захотелось к груди ее прижать, гладить по волосам и никуда не отпускать. Вы не подумайте, я не сопелька. Сами вы сопелька. Просто я от крушения отошел и вдруг понял, что мы с ней совсем вдвоем остались. Когда в обществе живешь, всегда есть варик. Не эта, так та, не та, так эта. А тут... С исчезновением людей цена другого охуеть как возрастает. Мир скукоживается. Или заостряется. «Скукоживается». Как тебе такое словечко, месье Сартр? Когда на берег из джунглей выходишь, первые шагов пять страхово. Такое чувство, будто джунгли тебе в спину смотрят. Куда-то между лопаток. Плечами поводишь, а чего поводишь, хуй его знает. Нервы. Подходящий камень Тома нашла. Большой такой, остренький, но недостаточно. А потом мы вообще здоровенный нашли. Я большой взял и швырнул в здоровенный. Фартануло. Большой раскололся, и краешек совсем острым получился. С зазубринками такими. Но это даже хорошо, потому что пильнуть можно. Как бы рваную рану мочалу древесному нанести. Это как с махачем. Просто пырнуть ножом мало. Лучше пырнуть и лезвие повернуть. Во-первых, боль адская. Во-вторых, рана не закроется. Не знаю, почему я про это вспомнил. На жестокость, видимо, настраивался. Она обычно у меня в глубине сидит, а тут я решил ее поближе к поверхности выволочь. Если, например, ягуар на нас с Томой выпрыгнет, моя жестокость выпрыгнет на него. Понятно, что ягуару на мою жестокость глубоко похуй, но я хотя бы не побегу. Ништяк, говорю, камушек. Айда, Тома, палку терзать.

    Вернулись. Тяни, говорю, изо всех сил. Красивые у Томы руки. Круглые, но крепенькие. Неизнеженная женственность. Целовать охота. Хорошо, что мы работаем. Когда работаешь, некогда думать. Тома натянула ствол. Я встал на колени и заелозил камнем. Туда-сюда, туда-сюда. Пошло дело. Через полминуты Тома чуть не упала, а я разжился заебательской палкой. Правда, мотня на конце осталась. Как метла Гарри Поттера. Нимбус, блядь, 2000. Засунул между ног. Садись, говорю, Тома, улетаем к чертям с этого острова. А она такая: я не Тома. И руки на груди важно скрестила. А кто ты? — спрашиваю. Гермиона Грейнджер. Я хохотнул. Не унывает девочка, умница. Запрыгивай, говорю, Герми! Запрыгнула. Ну, как запрыгнула. Ногу перекинула и встала за моей спиной. Обхвати, говорю, меня руками, а то слетишь. Обхватила. Ву-у-ух! Полетели. Домой, в Пермь. К родителям и друзьям. Вот я гоню. Побежали на пляж. С палкой между ног не особо, кстати, разгонишься. От этого еще смешней. Экспелиармус! — ору. А Тома: вингардиум левиоса! А я: экспекто патронум! А она: сектумсемпра! Ты чего, говорю. А она: чего? Это темное заклятие, его Северус придумал. А Тома помолчала и отвечает: разве Северус Снегг темный? А я по-дамблдорски так: после стольких лет? А Тома такая: всегда. Пиздец что такое.

    Выбежали из джунглей. Упали на песок. Метла скособочилась, вот мы и упали. Лежим хохочем. Смотрю — раковинка валяется. Смотрю — из раковинки клешня красная. Юркнула и пропала. Чё такое? Краб? Рак? Скорпион? Или эта, как ее, сколопендра? Сколопендра та еще дрянь. Я по Animal Planet видел. Вскочил. Отойди, говорю, Тома. Взял раковинку осторожно, тряхнул, отпрыгнул. Рак. То есть — краб. Тварь, одним словом. С ладонь. Женскую. Без учета пальцев. А левая клешня в натуре красненькая. Интересно, его можно жрать? Побежал. Краб, не я. Неказисто так, как мы только что с метлой. Пригляделся — весь берег в таких раковинках. Неужели в каждой сидят? Жаль, пивком холодным это дело не спрыснуть. Много чего жаль, если вдуматься. Тома нервами поистрепалась. На краба вообще не отреагировала. Давай, говорит, сделаем шалаш и ляжем спать? Сделали. Заебались, конечно, но сделали. Ленин бы в таком жить не стал. Крышу листьями застелили. Ну, теми, в одном из которых я воду принес. Я в детстве с батей пару раз делал шалаши. Только у нас веревка была, а тут какая веревка? Кору обдирали. Восемь палок каркаса и на крышу двенадцать. Это если кроме крыши нихуя не надо. Как выяснилось, нам и стены нужны. Тома-растома. До вечера камнем елозил, как Том Хэнкс хренов. Не нравится мне сравнение с Робинзоном. Не будем гомосятину разводить. Короче, ебанули шалаш с тремя стенками. На песок веток с листьями набросали. А тут темнеет не как у нас в Перми. Тут так темнеет, будто тебе веслом из-за угла ёбнули. Бац — и темно. Поели «звезд», легли. Неуютно без костра. Не скажу, что холодрыга, но с моря веет. Зябкость. Из джунглей шорохи доносятся. Лежу, не двигаюсь. Всматриваюсь. Вслушиваюсь. А Томе похер. Прижалась всем телом. Не секс, ничего. Для сугрева. Отрубились. Но без костра все равно хуёво.

    С утра стал заморачиваться. Мха местного, какого-то пятнистого, наблындил. Сухой вроде. В джунглях, на опушке, расположился. Тома слюнок на плечо напускала. Я не стал вытирать. Палочки нашел. Сел на кортаны. Тер-потер, тер-потер. Через пятнадцать минут мозоль нахуярил. Хоть бы, сука, искорка мелькнула. Два часа тер. Сукровица пошла. Интересно, думаю, где у них тут продают антибиотики? А перекись водорода? А бинты? Все, что в городе не опасно, здесь чуть ли не смертельно, но это задним умом понимаешь, не сразу. Отчаялся. Крабов пошел ловить. С Нимбусом. Десять штук изловил. Раковинку — трях, Нимбусом — трах, вот тебе и белок. Кто белка не едал, красоты не видал. Хорошо, что я в Перми раков ел. Разломал по науке. А у этих панцири мягкие. То есть как бы даже и не панцири, а хуй пойми что. Животы. Съел одного. Нормалек. За водой попер. У ручья шалаш ставить страшно. Я в джунглях вообще не усну. На берегу обзор, а там какой обзор? Прыгнет ягуар с дерева на башку, и до свидания. Лучше сходить. Сходил. Тома проснулась. Напоил. Вот, говорю, полюбуйся. Я — серийный убийца крабов. Ешь. Набросилась прямо. После стресса часто жор нападает. Я-то три дня на одном энтузиазме могу не есть. Тома не такая. Она бодрится, но это до поры. Предстоит нам еще разговор о будущем, которого нет. Я тоже поел. С дэху. За компанию.

    Пошли костер разводить. Он ведь не только для того нужен, потому что его хищники боятся, а мы боимся темноты. Без костра сигнал не подать. Ну не поджечь охуительные буквы: «Спасите нас, суки». Пришли. Присели на корточки. Я за палочки взялся. А Тома мою руку перехватила и говорит:

    — Это что?

    — Что?

    — Не начинай.

    — Натер. Мелочь. Сукровица.

    — Ты дурак? А если заражение?

    — Заражение-шмаражение.

    — Как глубоко... Сева, надо перевязать.

    — Чем? Я в плавках, а ты в нижнем белье.

    — Пришло время отбросить условности.

    — Это как? Без трусов ходить?

    Тома улыбнулась.

    — Без лифчика. Только не пойми меня неправильно...

    И сняла лифчик. Я ослеп. Глаза зажмурил и сижу, как дурак. Нельзя так. Лучше без руки остаться, чем без глаз. Все-таки мы слишком цивилизованы. Или закомплексованы. Или не мы, а я. Женщины смелее. Я бы труселя ни за что не снял. Я б отодрал от них кусок, если б семейники были, а у меня плавки. В самолете лучше в плавках летать, потому что семейники на ляжках скатываются и неудобно.

    Пока я все это думал, Тома лифчик камнем раздербанила и за руку меня взяла, чтобы перевязать. Перевязала. Тут меня идея осенила: если лифчик с чашечками, там должна быть проволока, а из проволоки крючок запросто можно хуйнуть. Рыбалка на Карибском море. Всегда мечтал.

    — Ты так и будешь с закрытыми глазами сидеть?

    — Дай маленько-то посидеть.

    — Давай так. Ты их откроешь, посмотришь на мою грудь и успокоишься.

    — Ты думаешь, у мужчин это так работает?

    — Разводи костер, мужчина. А то я от тебя уйду.

    — К кому?

    — Смешно.

    — Чего?

    — Ты спросил не куда, а к кому.

    — Ладно. Куда?

    — За водопад. Ты вообще думаешь исследовать остров? И почему ты решил, что это остров?

    — Я полгода ждал путешествия в Доминикану. Карту смотрел, читал всякую херню. В этих широтах не может быть ничего, кроме островов.

    — А если это Австралия?

    — Ты в географии совсем не тикаешь? Это не Австралия. И не Южная Америка. Это остров Бенедикта. Точнее, это неизвестный мне остров, который я нарек островом Бенедикта.

    — Вот, значит, как? Нарек...

    — Нарек. Чтобы ты поплыла. Чтобы вселить в тебя уверенность.

    — Ну спасибо. Мы все равно должны его исследовать.

    — Исследуем. Разведем костер и исследуем.

    — А если костер потухнет, пока мы ходим?

    — Не потухнет. Мы укроем его от ветра. Обложим камнями. Зашибись все будет. Не мороси.

    — Сева?

    — Что?

    — Мне кажется, это ягуар.

    Я мгновенно открыл глаза и подхватил с земли Нимбус. Никакого ягуара не было. Зато была Томина грудь. Я сглотнул и склонился над палочками. Трем-потрем, не отвлекаемся. Трем-потрем, с ума не сходим. Без толку. Как они, блядь, это в фильмах делают?

    — Может, камни попробуем? Давай я натаскаю всяких камней, а ты будешь из них искорки высекать?

    — А из камней тоже высекают?

    — Вроде высекают. Я не люблю походы. Там туалета нет.

    — Тут тоже. Надо будет сделать.

    — Ты сможешь сколотить туалет?

    — Нет, я смогу выкопать две ямки с подветренной стороны.

    Тома смерила меня взглядом и ушла за камушками. Когда она встала, ее грудь колыхнулась. Не поймите меня неправильно. Я не маньяк. Идите нахуй. Просто когда пиздец полный, надо на чем-то хорошем сосредоточиться, иначе по фазе можно поехать. Ну, или на прекрасном, как это сделал я. Камушки Тома таскала с фантазией. Положила на руки палки, оставшиеся от шалаша, а уже на палки, как на площадку, — камушки. Россыпь целую принесла. Я те сёк, эти сёк, часа два сёк, отчаялся уже, когда на мох искорка вылетела. Забегал, бля. Такое волнение. Тварь я дрожащая или костер разжигающий охуительный Прометей? Жить захочешь, и не так выебнешься.

    Иди, говорю, Тома, сооружай костровище. Набери больших камней и выложи их кругом. Только не у входа в шалаш, а между шалашом и джунглями. Чтоб ягуарам неповадно было. Про ягуаров я припиздел. Нет тут, видать, никаких ягуаров. А вот дымом дышать неохота. Справилась. Она у меня умница. У меня. Чувствуете, какая хуйня происходит? Ночью еще прижимается. Пробовали скрывать стояк в одних плавках? Я скоро попробую.

    Костер перенесли. Кору пошел запасать. И листья. Больше ничего не горит. Влажность, хули. Спать решили по очереди, чтоб огонь не погас. Я запомнил, из каких камушков искорка вылетела, но никто ведь не поручится, что она вылетит во второй раз. Не готов я так рисковать. Интересно, крабов можно жарить? На рыбалку надо сходить. Исследовать остров. Фруктов еще каких-нибудь найти. Звезд ёбнутых запасти. Томе палку спилить. Чё она без Нимбуса, как дура? У меня в Перми столько дел не было, как на этом сраном Баунти. Бац — ночь. Сели у костра. Ладно, хоть дров успел натаскать. А Тома... Эти бабы... Они не отдупляют. Нельзя прижиматься к мужчине, когда ты без одежды, потому что ты грудью, блядь, прижимаешься! Да, одиноко. Да, муж погиб. Да, платонически. Да, страшно. А мне каково? У меня лучший друг погиб. Совсем не тикает, кулёма слепошарая. Села рядом, голову на плечо положила. Так и уснули у костра. Большое дело — костер. Особенно если ты думал, что никогда его не увидишь.

    Два раза ночью вставал — дрова подкидывал. Утром на водопад полез. Сначала хотел в костер побольше накидать и Тому с собой взять, но чё-то очканул. Смотри, говорю, за костром, а я за водой схожу. Не стал ей говорить, что полезу. Весь мозг выест. А там и лезть нехуй. Овраг крутой, вроде наших мотовилихинских. Ать-два, ать-два. За стволы главное держаться. Влез. Вид — ебать-колотить. Море в основном. Земли хуй да маленько. Ручей из скалы течет. Ни селений, ни дымка. Ничего. Я б охуел, если б там пятизвездочный отель стоял. Я тут, значит, воду в листьях ношу, огонь добываю, а они там «Пину коладу» хуярят в шезлонгах. Попер обратно.

    Томы нет. У костра нет, в шалаше нет. Заозирался. У воды лежит. Побежал. Ужас. Упал на колени. В сознании. Еле-еле. Чё за херня! — ору. Что с тобой?! Купалась, говорит. Нога, говорит. Живот. Не могу. Медуза. Больно. Слезы текут. Взял на руки, побежал в шалаш. Будто, блядь, в шалаше лекарство есть. Уложил на листья. Как, спрашиваю, она выглядела? Специалист хуев. А Тома молчит.

    Забытье. Лоб потрогал. Чуть не обжегся. Забегал вокруг шалаша. Тома застонала. Думать стал. Раз жар, компрессы надо холодные. Снял трусы, побежал к ручью. Промочил. Назад кинулся. Положил на лоб. Яд, думаю. Типа змеиного. Отсосать можно. Давай укус искать. Не нашел. Одни ожоги. На ногах, на животе. Пузыри гнусные. Смотрю — трясет Тому. Придержал рукой. Чую — обкакалась. Пиздец. Ад какой-то. Умрет, думаю. Снял компресс. Перевернул. Вытер попу. Руками какашки собрал. Вынес. Выкинул. Руки о песок вытер. К ручью побежал. Трусы прополоскал. В листок воды набрал. Вернулся. На спину перевернул. Влил в рот. Губы обнесло. Положил компресс. Сел рядом. Горячая вся. Шок ебучий. На колени встал. Господи, говорю. Пожалуйста. Пожалуйста, сука! Не умею молиться. Ебан. Час стоял. Потом компресс мочить побежал. Костер проебал. Потухло все. Ночь грянула. Хоть глаз выколи. Компресс высох. Жар такой. Мочить пошел. Нимбус забыл. Кое-как дошел. Упал дважды. Пять раз за ночь ходил. Утром описилась. Перевернул. Выкинул листья. Ветки выкинул. Песка набросал. Новые положил. Не должен человек в моче и говне лежать.

    Пульс пощупал. Не знаю зачем. И так слышно, что дышит. Хрип такой.

    Может, растения, думаю? Растения, может?! И много пить. Ушел. Того нарезал, сего нарезал, хуйни всякой. Схавал. Выждал. Не умер. Отжал фрукты Томе в рот. Глотает. Пить ей надо. Много пить. Каждые полчаса. На ручей забегал. Вода спасает. Сутки бегал. Зайчики в глазах. Озверел. На морально-волевых. Краба убил. В кашицу мясо размял. Попытался Тому накормить. Не ест. Фрукты размял. Проглотила. Костер надо, а как костер, если пить? Похуй на него. Двое суток.

    Когда за водой не бегал, рядом с Томой лежал. Ее знобить начало. Грел как мог. Уснул нечаянно. Как в яму ёбнулся. От шепота проснулся — Сева, Сева... Охуел от счастья. Тома, говорю, Тома! Слабенькая. Сбегал на ручей. Обтер с ног до головы. Водой напоил. Будешь, говорю, краба? Съела. Уснула сразу, без хрипов. Рядом лег. Проснулись лицом к лицу. У нее глаза такие... Не знаю, как сказать. Теплые, что ли? Я заплакал. То есть не как баба какая-нибудь, просто слезы чё-то потекли. А Тома... Она их стала целовать. Мои слезы. Пиздец, короче. Ты живая, говорю. Моя Тома. А она в губы. И я. Не знаю. Нежно-нежно, едва-едва. Так и влюбляются в авиакатастрофы. Бред какой-то.

    Через три дня Тома встала на ноги. Пока она лежала, я у костровища сидел — камешки сёк. Высек. С огнем вообще житуха наладилась. Тома трусики сняла. Типа — единство стиля и нахуй цивилизацию. Ночью все само получилось. Легли. У меня сразу... Тома тоже. Как будто так и должно быть. Говорить мало стали. Телами переговаривались. Телами как-то красноречивее получается. Восторг! Но это хуйня. Не хуйня, конечно, это самое главное. Не умею я излагать. Мы буквы сделали. Не «Спасите, суки», а три — SOS. «Спасите, суки» лучше звучит, но делать их каждый день заебёшься. Три месяца прошло. Каждую ночь жгли. Ни самолета, нихуя. А мы же спим. Ну, то есть, ебёмся. Нет, не ебёмся. Занимаемся любовью. Короче, я достаю, но не всегда вовремя. Первые капельки, их вообще не чувствуешь, понимаете? А если, думаю, Тома залетит? Сначала я об этом легко думал, в пол-извилины. А вчера во всю извилину задумался. Лежу такой, руку ей на животик положил, и как-то, блядь, боязно. Роды, представляете? В сраном шалаше. Под моим чутким руководством. Аж мурашки по коже.

    Уснул кое-как. Утром крабов пошли гасить. От фруктов понос разыгрался. Надо, думаю, с Томой про беременность поговорить. Я не большой мастер таких разговоров. Я от волнения матерюсь много.

    — Тома, блядь, я тут подумал...

    — Хорошее начало, милый.

    — Блядь. Прости. Я...

    — Ну, говори уже.

    — Мы без гондонов с тобой... В смысле, не предохраняемся. Я хотел сказать...

    — Тебя смущает моя беременность, да?

    Тома заулыбалась. Я откашлялся.

    — Да. С дэху так.

    — А я хочу от тебя ребенка.

    — Чё?

    — Чё слышал.

    — А вдруг... Ну, там...

    — Я готова рискнуть.

    — Серьезно?

    — Да.

    Моя Тома. Фарт, бля, посреди непрухи.

    Вдруг Тома завизжала.

    — Смотри! Смотри! Катер!

    Я охуел. В натуре — катер. Здоровый такой. Полукорабль. Не на горизонте, в километре всего. И идет на нас. Больше не на кого ему идти. Я засвистел, отвечаю. И Тома тоже. Забегали по берегу как сумасшедшие. Я чуть навстречу катеру не поплыл. А в голове одна мысль — не придется Томе здесь рожать, в Закамском роддоме родит. А я буду в коридоре волноваться. И водку пить. Холодную. Катер подплыл к берегу. Ну, метров пятьдесят недобрал. Спасатели засуетились. Или моряки. Хуй его знает. Лодку отцепляют. Мы с Томой за руки взялись. Вот тебе, думаю, блядь, и чудо на Гудзоне. К десятке туз. Не знаю. Мы с Томой одновременно на стену напоролись. Не на стену, конечно. Пригляделись, а на борту катера Виталя стоит. Спрыгнул в воду. Сиганул прямо. Поплыл. Размашисто так. К нам. А у меня в башке пузырик лопнул. Я воздух хватаю, а он не хватается. Ослеп, оглох, охуел. Второй раз за пять минут. И Тома... Виталя уже подплывал, когда она руку высвободила. Хули... Виталя на берег выбежал. Орет. Живы! Нашли! Чудо! Обниматься полез. Жену целовать. А мы с Томой стоим как истуканы. Голые. Короче, Виталя все понял. Попрыгал и замер. Тишина такая. А потом у меня в башке загудело. Загудело-загудело. Будто я снова в самолете с неба падаю. Блядь.

   [image: chapter_end]


    
[image: before_title]

     Девушка, читавшая журнал «Знамя»
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Я три года выходил из дома на завод в 7:30 утра. Выходил и выходил, ничего особенного. Я ненавидел завод. Ненавидел формовку. Хотел блевать от лома и лопаты. У меня постоянно болела спина. Я не пил из последних сил. Часто пересматривал «День сурка». Не видел никаких перспектив. Жалел себя. Потихоньку разжигался ненавистью к этому миру. Каждую ночь думал вернуться в криминал. Балансировал на грани. В моей жизни не происходило ничего. Путинское безвременье, пробравшееся за шиворот. «Облако-рай» без отъезда на Дальний восток. Шизофреническая сонливость.

    В июне 2011 года я вышел и увидел на лавке девушку. Брюнетка. Худенькая. Потрепанная. То ли наркоманка, то ли бродяжка, то ли всё сразу. Лет двадцати пяти. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не журнал, который она читала. Она читала журнал «Знамя» за 1996 год. Это было странно и красиво. Рассвет. Лучи подсвечивают ее со спины. Вокруг заводской район, а она читает толстый литературный журнал в эпоху интернета. Дикий контраст. Всякий раз я проходил мимо, замедляя шаг, надеясь поймать ее взгляд. То есть в первый раз я просто прошел мимо, чтобы в заводском шуме подрастерять утренние впечатления. Правда, когда я вышел из дома на следующий день и снова увидел ее на лавке, я обрадовался. Не знаю даже чему. Мимо текли люди, все спешили на работу, а она читала журнал и никому не принадлежала. Я не был моряком, но, наверное, моряки так реагируют на землю, когда долго-долго видели только море. А может, я нагнетаю, потому что люди всегда нагнетают, если мыслят ретроспективно.

    На пятый день я проснулся взволнованным. Я думал, что сегодня ее не будет на лавке, а если будет, то я подойду к ней и что-нибудь скажу. Скажу «привет» или «как дела?». Или просто сяду рядом и закурю с независимым видом. Я нервно почистил зубы и положил обед в сумку. Жена сказала:

    — Ты какой-то дерганый сегодня. Что с тобой?

    — Ничего.

    — Ты меня любишь?

    И пытливый взгляд. Последнее время она часто об этом спрашивает. Обычно я отвечаю автоматически:

    — Конечно, люблю.

    А потом пытаюсь в это поверить. Точнее, пытаюсь понять — а как я ее люблю? Десять лет брака. Свалка горя за спиной. Мы поженились, когда ей было восемнадцать, а мне двадцать три. Я люблю ее как дочь? Как свой педагогический проект? Как родственника? Как любовницу? Как жену? Откуда взялась между нами Великая Китайская стена отчуждения, если мы каждый день признаемся друг другу в любви? Нас связывает живое чувство или мертвящий быт? Или мы просто отдаем дань консерватизму? Я не знаю. В одну минуту мне кажется одно, в следующую — другое. Что кажется ей, бог весть. Нам страшно говорить о нас. Мы поддерживаем тишину и улыбаемся. В этот раз я не улыбнулся. И про любовь тоже говорить не стал. Я проделал это бессознательно. Просто задумался о девушке с журналом. Жена отреагировала:

    — Глеб, почему ты молчишь?

    — А? Я опаздываю. Люблю, конечно. Пока.

    Я схватил сумку и ушел в коридор. Напялил кроссовки. Спустился на первый этаж. У двери я замер. Мне было страшно ее открывать. А вдруг на лавке никого нет? Вдруг она исчезла, и я больше никогда ее не увижу? И что тогда? Жить дальше? «Жить дальше!» Могу же я сказать себе гадость. Я скрипнул зубами и вышел на крыльцо. Девушка читала журнал. Я приблизился. Она читала. Я приблизился еще. Она опустила журнал и посмотрела в упор. Правильные черты. Упрямый подбородок. Обкусанные губы. Синие глаза.

    — Привет.

    — Привет.

    — Как дела?

    — Хорошо. А у тебя?

    Я смешался. Во мне случилась неконтролируемая потребность говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Не знаю почему.

    — Я сяду?

    — Садись.

    Я сел.

    — Ты куришь?

    — Курю.

    — Кури.

    Я достал пачку. Мы закурили.

    — Ты читаешь «Знамя»?

    — Тут последние стихи Бродского. И «Чапаев и Пустота».

    — Почему ты сидишь здесь каждое утро и читаешь журнал?

    — А ты почему не сидишь?

    Я усмехнулся.

    — Теперь сижу.

    — Нет, ты уйдешь на завод.

    — Не уйду.

    — Ладно. Прочитать тебе что-нибудь?

    — Прочитай.

    — Положи голову мне на колени.

    — Зачем?

    — Я в фильме видела. Я так хочу.

    Я положил. Лег на лавку и положил. Внутри меня рвалась какая-то ткань. Мимо пробегали знакомые. Все они косились оленьими глазами. Внешне я был расслаблен и свободен, а внутри считал минуты. Через двадцать минут из подъезда на электричку выйдет моя жена. Это мешало мне насладиться моментом. Девушка пролистнула журнал и прочла «Корнелию Долабелле». Звонкий голос плыл над моей головой, как... Как цыганский романс над Детройтом.

    — Красиво.

    — Холодно.

    — Ты о чем?

    — Слишком мраморное.

    — Ты не любишь мрамор?

    — Люблю. Но ты пробовал прижиматься к нему сердцем? Вот послушай «Маленькие города». Они теплее.

    — Подожди. Давай отсюда уйдем.

    — Почему?

    — Потому что через двадцать минут из подъезда выйдет моя жена.

    — Я думала, ты больше.

    Я вспыхнул. Она назвала меня маленькими человеком.

    — Хорошо. Мы никуда не пойдем.

    — Твоя жена на меня нападет?

    — Нет. Я не знаю, что она сделает.

    — Ты лежишь на иголках?

    — Читай. Как тебя зовут?

    — Даша.

    — Глеб.

    — Дурацкое имя.

    — Почему?

    — Похоже на звук. Будто камень в реку бросили. Глеб-глеб-глеб. Ты умеешь пускать «лягушек»? Ну, швырять плоские камни, чтобы они прыгали по воде?

    — Умею.

    — Ты меня научишь?

    — Научу.

    — Спасибо тебе. Дождемся твою жену и пойдем на Каму?

    — Да. Наверное.

    Даша начала «Чапаева и Пустоту», когда из подъезда вышла моя жена. Она остановилась у лавки. Буквально застыла. Моя голова лежала на Дашиных коленях, а глаза смотрели на жену. Жена сказала:

    — На электричку опаздываю. Вечером поговорим.

    И ушла. И я ушел. Учить Дашу пускать «лягушек». Жечь костер. Гулять по барже. Сидеть в старой котельной на берегу. Пить вино. Целоваться, но не заходить дальше. «Ну, чего ты?» — говорил я ей. «Ничего. Все мы ничего. В этом-то и прелесть».

    Вечером я вернулся домой. Жена атаковала меня вопросами. Я молчал. Я не знал, что ей сказать. Я не понимал происходящего. Утром, ровно в 7:30, я вышел к подъезду. Даши нигде не было. На лавке лежал журнал «Знамя». Я повертел его в руках. Перебрал страницы. На последней я нашел четверостишие, написанное синей ручкой:

    
     
      Навсегда расстаемся с тобой, дружок.

      Нарисуй на прощанье простой кружок.

      Это буду я: ничего внутри.

      Посмотри на него — и потом сотри.

     

    

    Я сунул журнал под мышку, закурил и пошел на завод. С женой помирился. Убивать надо таких Даш. Разлучница проклятая. Вертихвостка. Бросила меня красиво, понимаешь. Смену из-за нее прогулял. Еле умолил бригадира Савельича не лишать меня премии. На Каму ходили... Глупость какая. Гипноз! Я жене так и сказал — гипноз. Да разве стал бы я на лавке лежать не пойми на чьих коленях, если б не гипноз? «Глеб» ей не нравится. Звук, говорит. Сама она звук. Наркоманка конченая. Все люди работают, а она журналы по лавкам читает. Изолировать таких надо от общества. Тунеядство — это не свобода. Журнал еще этот... Седьмой год храню втайне от самого себя. Под инструментами. В дальнем шкафу. Выбросить не могу. Не знаю почему. Сука.

    Это я вначале так думал. Потом стал анализировать. Сопоставлять. Прикидывать. И знаете что? Не могло такого быть. Не в этой реальности. Слишком чудно. Даша, лежание на коленях, Корнелий Долабелла, Кама, вино, поцелуи... Именно у моего подъезда. Именно тогда, когда я дошел до ручки. Как специально. А может быть, и специально. Через месяц я в этом уверился. Даша, она не только ко мне приходила. У Хемингуэя есть ее образ. У Мариенгофа. Лев Толстой видел ее перед смертью. Макар Стахов в своей книге «Звезды и буераки» описывает второе пришествие Девы Марии, когда она собирает новых апостолов. Только вот Дева Мария — вылитая Даша. В «Юноне и Авось» Казанская Божья Матерь — это тоже она. Окончательно я прозрел в Пушкинском музее. Туда привезли пять картин Рафаэля. Я был в Москве проездом. Пошел смотреть. Четыре картины не произвели на меня особенного впечатления, а перед пятой я чуть не упал в обморок. Это была даже не картина, так — набросок углем девушки в профиль. Просто это был набросок моей Даши. Понял, что я избранный. Кем избранный? К чему избранный? Я не знаю. Знаю только, что мне надо читать «Улисса» и ходить на турник. Я живу прежней жизнью. Терпеливо жду. Пинаю камушки в бордюры. Если отскочит вправо — все сбудется. Если влево — нет. За последний месяц сорок семь раз отскочило вправо и двадцать три влево. Мне кажется, это хороший знак. Я в блокнотик записываю. Веду учет.
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     Наши мечты
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2012 год. Прошло лет десять, как я не видел этих людей. Силуэты в подворотнях. Бритые черепа. Огоньки между губ. Спортивные костюмы. Гоготок. «Шакалы». Отжимальщики телефонов, со спины нападающие на припозднившегося прохожего. Сытые нефтяные времена ушли, и они появились. Выросли из-под земли мухоморами. Как забавно глобальное влияет на локальное. Когда-то я был таким же. Нет, я не бросался со спины, я бил в лицо, в «бороду», брезгливо наблюдая шарящие пальцы подельников на бесчувственном теле. Мне тридцать два года. Драма моей жизни — подступившая к горлу буржуазность, которая кажется единственным разумным продолжением жизни. Я хочу еще уехать автостопом на Памирский тракт, купить «Харли-Дэвидсон» или принять участие в справедливой войне, но хочу я этого уже чисто умозрительно, потому что привык этого хотеть. На самом деле я чаще листаю каталог «Икеи», чем каталог мотоциклов. Я не дрался уже три года.

    На днях я читал «Фиесту» Хемингуэя и набрел на фразу: «Никто никогда не живет полной жизнью, кроме матадоров». Я представил желтый песок, грозное дыхание быка Ислеро и себя в теле Мануэля Манолете, шагающего на свою последнюю корриду. Это видение было прекрасней, чем тысячи волшебных светильников из «Икеи», в одном из которых у меня почему-то возникла острая необходимость. Чтобы хоть как-то приблизить нечто живое и настоящее, я стал тренироваться. Купил боксерскую грушу. Налег на турник. Подсушился утренними пробежками. Каждый раз, выходя вечером на Пролетарку, я встречал «шакалов». Я понимал, что они и есть мой Ислеро. Только, в отличие от Мануэля, я не позволю им меня прикончить. Через три месяца наступил октябрь. Ночи сгустились, налились чернотой, а тучи, которые наползали всё чаще, прихлопнули их плотной крышкой, как бы запечатав в улицы и переулки. Моя жена Тома спросила меня: «Ты так много тренируешься, ты хочешь вернуться на ринг?» Я промолчал. Я не знал, как ей сказать, что иду на свою корриду. Иду в ночь, тихонечко, когда она уснет, в темном спортивном костюме, с финским ножом, с кастетом в заднем кармане дышать мокрым воздухом, вынюхивать, красться, слушать шорохи, вылавливая напряженными глазами смутные силуэты. Потому что, когда «шакалы» нападут, я нападу на них. Внезапно, стремительно, превосходно.

    Я ушел искать «шакалов» первого октября. Дул холодный северо-западный ветер. Дом, в котором я живу, — первая десятиэтажка на Пролетарке. Она не просто дом, она — граница, не зря ее называют «Китайской стеной». Слева от моего дома начинается Пролетарка старая, хрущёвая, брежневая, с пятью бараками вдоль дороги на самой окраине. Справа живет Пролетарка новая, с видеокамерами, шлагбаумами во дворах, бдительными консьержками и чоповскими патрулями. Смешно, но после Пролетарки старой тоже начинается Пролетарка новая, выросшая возле соснового бора и на месте болота, где я в детстве катался на коньках и кормил уток. Искать «шакалов» на новой Пролетарке я не видел смысла. Они глупы, но недостаточно глупы, чтобы идти под камеры и чоповские дубинки. Наобум бродить по старой Пролетарке я тоже не собирался. На всякой земле есть места ночного притяжения. На старой Пролетарке таким местом был круглосуточный магазин «Яхонт». Законы, ограничивающие продажу спиртного, не распространялись на его стены. Там отоваривались все: профессиональные пьяницы, хмельные работяги, кайфующая молодежь, загулявшие клерки и сами «шакалы». Возле «Яхонта» есть «пятак». Раньше этот «пятак» был центральным. Бывало, на нем решались судьбы людей, и не всегда в их пользу. От «пятака», от «Яхонта» до сих пор веет чем-то недобрым, словно они по-прежнему стоят в 2002 году, когда молодые волчата, не успевшие к пирогу девяностых, решили начать свою войну. Я тоже стоял на этом «пятаке» в те стародавние времена. Нас было двенадцать. Десять лежат на Северном, навечно уставившись пустыми глазницами в деревянные крышки. Сейчас на центральном «пятаке» стоят только «шакалы».

    Я подошел к «Яхонту» и быстро перелез на школьную веранду (школа находится наискосок от магазина через дорогу). Веранда пряталась в темноте, и отсюда я мог спокойно наблюдать за возней перед освещенным магазином. Время подкрадывалось к часу ночи. Я проверил нож и кастет. Ножи я не люблю. Ножи убивают. Ножи для прижатых к стенке. Полвторого к «Яхонту» подошли «шакалы». Я отличаю их сразу. Походка, жесты и еще что-то неуловимое, родное до омерзения. Я ненавижу их за то, что я сумел выбраться, а они даже не попытались.

    Тактика «шакалов» примитивна. Они трутся возле магазина, оценивая на глазок входящих покупателей. За покупателем, который покажется им «жирным», они отправляют «хвост». Задача «хвоста» — заглянуть в бумажник и срисовать модель телефона. Если телефон дорогой, а в бумажнике есть тыщи, за таким покупателем идет уже вся стая. Они идут не спеша, перешучиваясь, как бы занятые собой. Они действительно заняты собой, действительно не нервничают, действительно спокойны. Для них это просто работа. Когда жертва сворачивает в переулок или заходит в густую тень деревьев, «шакалы» атакуют. Самый крепкий и здоровый из них разбегается и вонзает локоть жертве в затылок. Или подсекает ноги. Или прыгает коленями в спину. Иногда такого прыжка достаточно. Если не достаточно, набегают другие и быстро запинывают жертву до бессознательного состояния. Потому что шмонать надо досконально, без суеты и ненужных выкриков.

    Я наблюдал за «шакалами» битый час, но они ничего не делали. В магазин за это время вошло девять человек, но ни за одним из них не был отправлен «хвост». Я стал подмерзать. Я не оделся тепло, опасаясь потерять подвижность. В начале четвертого мне надоело ждать. То есть я не мог рисковать. Мне казалось, что если я уйду домой, «шакалы» обязательно кого-нибудь переломают или убьют.

    Я решил поймать их на живца. На живца ловить просто. Главное — не дрейфить. С собой у меня был бумажник, набитый билетами банка приколов, которые мимолетным взглядом не отличить от настоящих тысячных купюр. Перемахнув через забор, я пьяной походкой подошел в «Яхонту».

    — Здорово, молодежь!

    — Здоровей видали.

    — За пивком я. За во-о-дочкой! Эх-ма, какая ночь! Зарплата, она пропивку любит. Правильно я говорю?

    — Правильно, правильно. Иди давай, не мороси.

    Я шало улыбнулся и ввалился в магазин. Глянул через плечо. Вот и «хвост». На кассе я распахнул бумажник и посверкал им во все стороны. Только слепой не заметил бы толстой пачки денег. Я купил бутылку «Русского стандарта», две бутылки «Крушовице», баночку икры и пачку «Парламента». Долго возился, укладывая покупки в пакет. «Шакал» купил бутылку дешевого пива. Он не смотрел на меня, но не смотрел преувеличенно, и я понял, что ухватил пацанчиков за жабры.

    Из «Яхонта» я вышел совсем сомлевшим и повернул направо, в сторону бараков. Боковым зрением я заметил, что «шакалы» повернули следом. Они шли от меня метрах в двадцати, потихоньку сокращая дистанцию. Пять особей. Мой Ислеро. Воздух обрел свежесть. По венам забегал адреналин. Я мог подпрыгнуть и разломать крышку туч взмахом ноги. Во рту пересохло. Впереди замаячил темный участок пути. Там они и нападут. Я бы напал именно там. Едва шагнув в тень деревьев, я остановился и надел кастет на левую руку. Я специально остановился. Сбивать с ног неподвижную цель намного проще, чем движущуюся. Мои мысли были далеко. Мои мысли были с Манолете, танцующим танец смерти вокруг Ислеро.

    На меня бежали. Я почувствовал это кожей затылка и крутанулся на носках, одновременно отбросив пакет в кусты. «Шакал» пролетел мимо, упал и тут же развернулся. На меня смотрело двадцатилетнее пухлое лицо с черными глазами. Я скользнул и ударил с двух рук. Чавкающий звук взвился и лег на асфальт вместе с глупым «шакалом». Как же хорошо, Господи! Набежала четверка. Люди почти никогда не бегают одинаково. Даже на короткой дистанции кто-то бежит первым, кто-то вторым и так далее. Первого я встретил подсечкой. Бегущий человек ожидает удара в лицо или корпус. Он не ожидает, что противник исчезнет, то есть сядет и взмахнет ногой. «Шакал» перелетел через меня и шмякнулся на асфальт. Я выпрямился. У меня не матовый кастет, у меня — стальной, сверкающий в темноте, как блеск шпаги. Набежавшая было троица притормозила. Их вожаку я выбил передние зубы. Он пришел в себя и надсадно харкал, пытаясь вытрясти их из глотки. Второй, перелетевший через меня, о битве тоже не помышлял. Он подполз к вожаку и тормошил его за плечи. Коллективное вытрясание зубов из глотки, надо же. Троица нерешительно приблизилась. Они были еще моложе вожака. Лет восемнадцать-девятнадцать, вряд ли старше. Один из них раскрыл рот, собираясь вступить в переговоры. Матадоры с быками в переговоры не вступают. Не знаю. Я был в горячке схватки и хотел продолжать, а не вести пустопорожние беседы. Когда троица приблизилась на расстояние трех метров, я резко метнул тело вперед и взорвался серией ударов. «Шакалы» не сопротивлялись. Перевертыш, когда охотники превращаются в добычу, их подкосил. Я забил их буквально на месте, как матадор забивает изможденного быка. Оглядев доброе дело рук своих, я повернулся к вожаку. Подошел. «Шакал», бежавший вторым, залепетал:

    — Дяденька, дяденька, не надо, отпустите нас, мы так больше никогда не будем, мы...

    Слушать дальше я не стал. Просто вонзил носок тяжелого ботинка в подбородок. «Шакала» подняло в воздух и опустило в метре от вожака. Жить будет, но челюсть придется починить. На вожака я сел сверху. Взял за волосы. Посмотрел. Внюхался в окровавленное лицо.

    — Еще раз увижу ночью на улице — отрежу яйца.

    Вожак сипел. Ему было сложно говорить.

    — Не надо... Простите.

    — Бог простит.

    Я снял кастет и взорвался с двух рук. Раз-два-три-четыре-пять. «Харли-Дэвидсон», Памирский тракт, ёбаная «Икея». Пошли вы нахуй, суки проклятые! Вот так вот, Мануэль! Только так! Завтра снова пойду. «Шакалы» на каждом углу. Силуэты в подворотнях. Бритые черепа. Огоньки между губ. Спортивные костюмы. Гоготок. А если мусора? Ну и пусть. Уйду в федеральный розыск. Если вдуматься, федеральный подальше Памирского тракта будет.

    Домой я вернулся в отличном настроении. Тома спросила: «И где ты был? Я проснулась, а тебя нет. Мы с малышом волновались». Тома погладила свой арбузный живот. Она у меня на восьмом месяце. Мальчика ждем. Или девочку. Мне все равно. За сигаретами, говорю, вышел. Не спалось, знакомых встретил, разговорились. А сам быстренько сполоснулся от крови и в постельку. Тому за пузико обнимать.
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     Дворник Вадим Яблукайте
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Вадим Яблукайте попал в трудное положение посреди радости. С одной стороны — он недавно откинулся, с другой — его никуда не брали на работу. Вадим отсидел за убийство, которое произошло так: бар, драка, двойка в «бороду», висок, барная стойка. Парню было девятнадцать. Дальше — по накатанной. Паршивый адвокат, арапистый прокурор. Как итог: восемь лет строгого режима в Чусовской колонии. В зоне Вадим жил авторитетным мужиком и думал освободиться по УДО. На четвертом году в зону заехал вор в законе. Раскачал бунт. Про УДО пришлось забыть. Отбыв от звонка до звонка, Вадим получил «волчий» билет и вернулся в Пермь. Родители к тому времени развелись. Мать вышла замуж и уехала в Питер. Отец пил. Вадима встретил кент по учаге, которого так и звали — Кент.

    Жить с отцом Вадим не смог. Снял за четыре тысячи комнатку в общаге (Кент ему червонец подогнал на освобождение). Пошел наниматься на завод. Трудовой нет, опыта нет, «волчий» билет. Не взяли. Потом было много разных попыток — продавец-консультант, экспедитор, грузчик в «Баумол». Всё — «в молоко». Наконец Вадим устроился дворником в автомобильный салон «Сузуки». Его туда запросто взяли, едва глянув на непьющее лицо. Салон находился тут же, на Пролетарке, неподалеку от автобусной остановки. Напротив салона, через дорогу, стоял коттеджный поселок. Поселок граничил с президентской дачей, куда однажды приехал Борис Ельцин. Вадим наблюдал кортеж с киоска. Ему было девять лет. Тогда вообще вся Пролетарка вдоль дороги собралась. Все ждали, что Борис Ельцин выйдет из машины или хотя бы опустит стекло. Но он просто проехал мимо и скрылся в лесу. Вдоль дороги Пролетарка два раза собиралась. Второй раз — когда хоронили шансонье Сергея Наговицына.

    Рабочий день Вадима начинался в шесть утра. Он приходил в салон и первым делом выбрасывал пакеты с мусором. Потом шел выскребать урны. Урн было три, и каждую полагалось вычистить. Когда-то они наклонялись, но теперь заржавели, и Вадиму приходилось вставать на колени и выскребать мусор руками. Он устроился дворником в декабре, когда вокруг набирала ход предновогодняя суета. Очистив урны, Вадим брал лопату, лом и скребок. Вначале он долбил тротуар. Это была самая тяжелая часть работы. Тротуар растянулся вдоль салона метров на двадцать и очень охотно леденел. Закончив с тротуаром, Вадим шел грести снег — прямоугольник тридцать на двадцать метров и парковку с другой стороны салона. В снегопад Вадим выбивался из сил и мог проработать часов до трех. Когда погода была хорошая, он уходил домой в девять. Платили Вадиму десять тысяч рублей в месяц. Конечно, он искал вторую работу, но пока не нашел.

    В конце декабря Вадим стоял на коленях и выскребал урну. Мимо прошла Таня. Она мазнула взглядом сгорбленную фигуру, прошла вперед, остановилась и вернулась назад. Таня училась с Вадимом в одном классе, была первой красавицей и даже встречалась с ним недолгое время. Парень часто вспоминал девушку в Чусовской колонии. Ощутив, что на него смотрят, дворник выпрямился и бросил взгляд. В Таниных глазах плескались удивление и брезгливость. Дворник снова склонился к урне. Таня немного постояла и ушла к «Ауди», припаркованной неподалеку. Следующим утром сцена повторилась. Таня опять замерла возле Вадима. Вадим опять посмотрел в упор. На этот раз в глазах девушки царила жалость. Вадим разозлился и стал выгребать мусор с остервенением. Таня постояла и ушла. Ей казалось, что она подглядела постыдное, и поэтому не решалась заговорить. То есть у нее не поворачивался язык, а почему он не поворачивался, она и сама не знала. Вадим молчал по схожим соображениям. То есть зачем с ней разговаривать? Дальше-то что? Парень жил настолько бедно, что не ел мяса. Растягивал пачку сигарет на неделю. Из развлечений он мог позволить себе только библиотечные книги. А тут Таня в норковой шубе и на иномарке. Румяная от мороза. С блестящими глазами. И тонкий запах духов вползает в ноздри, диссонируя с ароматом обоссанной урны. Когда Таня пришла и на третий день, Вадим молча встал и ушел в салон. В салоне у него была подсобка с креслом. Вадим сел в кресло и прокусил губу. Из губы потекла тонкая струйка. Он почти смирился с работой дворника, почти забыл свою власть в страшной Чусовской колонии, почти отошел от образа лихого каэмэса по боксу. У Вадима был план — устроиться на вторую работу и пойти учиться на электрика. Теперь этот план трещал по швам. Если он завтра снова выйдет на работу, а возле него опять остановится Таня, то он просто закричит. Не на нее, а в пустоту, как бы отапливая своей яростью холодный декабрьский воздух.

    Вытащив из кармана покоцанную «Нокию», Вадим переставил симку и позвонил Кенту. Его обычно чистая речь, отмытая Шукшиным, разительно изменилась.

    — Кентуха-братуха, как сам?

    — Нормалёк. Излагай, братан. Я тут занят слегка.

    — Лавэ хочу. Много лавэ.

    — А поебаться не завернуть?

    — Заверни. Я кроме той проститутки, которую ты мне подогнал, и не мял никого.

    — Дрочишь, что ли?

    — Не. Сублимирую.

    — Чё?

    — Не бери в голову. Будет тема — звони. Я в деле.

    — Есть тема. Вечером подъеду. Перетрем.

    В тот же день Вадим уволился. Кент приехал в семь вечера. С папочкой и пакетом продуктов. В папочке лежал чертеж. Подельники склонились над столом. Кент тыкал пальцем и пояснял.

    — Это коттеджный поселок. Тут, на окраине, наш коттедж. Его недавно построили и не успели везде поставить стеклопакеты. Даже гаража и парковки нет. Цокольные окна деревянные. Стеклорезом их подрежем и проникнем внутрь.

    — А дальше?

    — Дальше идем на третий этаж. Там сейф. В сейфе десять лямов. Если промедлим — коммерс выведет их в офшор. Ну, или воткнет стеклопакет.

    — А сейф-то мы как вскроем?

    — Никак. В коттедже будет сын коммерса Ярослав. Он знает комбинацию. Пацану двенадцать лет. От первого брака. Щас коммерс с какой-то молодой тёлкой живет.

    — Откуда инфа?

    — У Ярослава есть друг Вася. Этот Вася видел, как приятель открыл сейф и спиздил оттуда пять тысяч. Типа — там десять миллионов, папа не заметит. Естественно, Вася разболтал об этом всей улице. А у меня ушки на макушке, сам знаешь.

    — Знаю. Если пацан откажется говорить комбинацию, что тогда?

    — Ну, закошмарим малость. Мы в масках войдем, со стволами. Вряд ли он будет артачиться.

    — Вряд ли, да... Ты понимаешь, что это 162-я?

    — Понимаю. А ты понимаешь, что это десять лямов?

    — Понимаю. Когда?

    — Завтра в девять утра. Твоя доля — три ляма. Зайдем со стороны леса. Стволы и маски у меня есть. Заеду за тобой полдевятого. Лады?

    — Лады.

    После отъезда Кента Вадим не находил себе места. Он не боялся и не волновался, а просто не был уверен, что идет правильным путем. Решив, что он идет куда идется, парень успокоился и вышел на прогулку. Он специально надел лучшие вещи (дубленку, джемпер с горлом, ботинки на высокой шнуровке), потому что надеялся встретить Таню. Ему почему-то было очень важно, чтобы она увидела его вот таким, а не на коленях возле урны. Пять кругов описал Вадим по Пролетарке, но так ее и не встретил. Дома он выпил крепкого чаю из железной кружки, выкурил сигарету до фильтра и лег спать. Сон не шел. Вспоминалась не зона, вспоминалась юность. Иногда Вадим думал, что никакой зоны не было, что он тупо спал восемь лет, а теперь проснулся, и ему снова девятнадцать. Зона не учит, зона консервирует, а как из этой консервной банки вырваться — никто не знает. Не знал этого и Вадим.

    Утром к общаге подрулила неприметная «десятка». Погода стояла морозная и ясная. Был вторник. Окна напротив перемигивались гирляндами. Вадим вышел на крыльцо и быстро сел на переднее сиденье.

    — Всё пучком?

    — Пучком, Кент.

    Кент крутанул колесико магнитолы. Запел Наговицын. Машина выехала с Пролетарки и свернула на Красноборскую, потом на Якутскую, а с Якутской повернула на обкомовскую дорогу. Проехав обкомку чуть ли не до конца, Кент направил машину в лес и заглушил двигатель. По лесу подельники шли молча. У бетонного забора они надели маски. Перчатки с самого начала были на них. Кент вытащил ПМ и протянул его Вадиму. Вадим убрал пистолет в карман. На делюгу он надел старое серое пальто с глубокими карманами. Кент подпрыгнул, подтянулся и исчез на той стороне забора. Вадим последовал за ним. Пробежав по рыхлому снегу, подельники замерли возле цокольного окна. Кент вытащил стеклорез, вырезал дырку и открыл створку. В подвале находилось что-то вроде прачечной и спортзала. У стены стояла стиральная машинка и гладильная доска. По центру — кеттлеровский стол для пинг-понга. Кент ткнул пальцем в потолок и достал пистолет. Грабители пошли наверх. Первый этаж — чисто. Второй этаж — чисто.

    На третьем этаже они нашли Ярослава. Мальчик спал в своей кровати. Кент решил сломать его сразу, пользуясь растерянностью внезапно разбуженного человека. Подлетев к мальчишке, Кент дал ему пощечину, схватил за горло, встряхнул и приставил дуло ко лбу.

    — Комбинацию от сейфа! Быстро! А то завалю нахуй!

    Эффект оказался противоположным. Вместо того чтобы назвать комбинацию, Ярослав заикал и ударился в слезы. Он явно переживал шок. Тогда Кент выволок его из кровати и притащил к сейфу. Сейф находился в кабинете коммерса. Стены кабинета были завешены семейными фотографиями. Бросив мальчишку в кресло, Кент достал скотч и велел напарнику привязать «выблядка». Вадим привязал. Кент достал нож и подошел к мальчишке.

    — Комбинацию, пацан. Или я ухо тебе отрежу и съесть заставлю.

    Ярослава трясло, как в лихорадке. Он сидел зажмурившись. Мальчишка был явно не в себе. Вадим тронул Кента за плечо.

    — Надо уходить. Ребенок невменяемый. Он нам ничего не скажет.

    — Скажет. Щас ухо отрежу, и сразу скажет. Не ссы, братуха.

    Братуха не ссал. Братуха сделал два шага вбок и выстрелил Кенту в висок. Вложил свой пистолет ему в руку, а его пистолет убрал в карман. Потом подошел к стене, взял одну фотографию, засунул ее за пазуху и быстрым шагом покинул коттедж. По дороге домой он избавился от маски и пистолета — маску зарыл в снег, а пистолет зашвырнул в лес.

    Через два дня Вадим вернулся к работе дворника. Назад его приняли с радостью и без лишних вопросов. О делюге знали только он и Кент. На телефон Кенту он звонил с незарегистрированной симки. Ментов опасаться стоило, но вряд ли они будут усердствовать из-за гибели такого человека. Еще и на самоубийство могут списать. Главное, бубнить свое: сидел дома, знать ничего не знаю, работаю дворником. Менты к нему так и не пришли. Зато когда он убирал урны, к нему подошла Таня. Она хотела что-то сказать, но опять промолчала. А Вадим посмотрел на нее и улыбнулся. Он хотел сказать: «Не благодари и прости, что фотографию уволок, ты на ней отлично получилась». Но, конечно, тоже ничего не сказал. Так они и разошлись — он ушел снег чистить, потому что намело белым-бело, а она уехала в город на своей «Ауди».
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     Его сын
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У Володи и Ани умер сын. Сыну было два месяца. Он родился неспособным к жизни. Такое случается с первыми детьми. Врачи проморгали аномалию на УЗИ. Такое тоже бывает. Однако смерть сына имела и другие чудовищные обстоятельства. Обстоятельство первое. За год до рождения ребенка алкоголик Володя стоически бросил пить. Как вы понимаете, эмоциональные потрясения трезвости не способствуют. Обстоятельство второе. Володя пил, потому что не видел в жизни смысла, а с беременностью Ани он этот смысл обрел. Двадцатитрехлетним мужчинам свойственно страдать по смыслу. Свойственно им и находить его в тех местах, где, по здравому рассуждению, его и искать не стоит. Обстоятельство третье. Прежде, чем умереть, сын пережил восемь операций в течение двух месяцев. Володя и Аня прожили эти месяцы в больнице. Состояние, в которое они при этом впали, плохо поддается литературному описанию. Иногда Володе пафосно казалось, что ад сошел на землю и пожрал его потроха.

    Обстоятельство четвертое. В день смерти сына Володя шел на самое главное собеседование в жизни, чтобы устроиться начальником охраны в стриптиз-клуб «Зажигалка». До этого он работал на низкооплачиваемых работах, а тут ему посулили пятидесятитысячный оклад. Когда Володя выбрался из автобуса на остановке Снайперов, ему позвонили из больницы и сказали, что у сына началась агония. Володя тут же поехал в больницу. На собеседование он так и не попал. Обстоятельство пятое. В больнице Володю допустили к сыну. Молодой отец десять долгих минут наблюдал смерть своего ребенка, слегка дрыгающегося в саркофаге из оргстекла. Обстоятельство шестое. Когда Володя приехал в морг, чтобы забрать сына для похорон, старуха попросила его одеть мертвого ребенка и самостоятельно отнести длинным коридором в гроб, потому что ей тяжело. Гроб был сиреневым и плыл перед Володиными глазами, как лодочка.

    На поминках стоицизм Володи иссяк. Он упал сразу в две ямы. Первая яма — синяя — была видна невооруженным взглядом. Володя запил, и запил по-черному. Он снова и снова переживал шесть этих чудовищных обстоятельств, дополнительно оплакивая исчезновение жизненного смысла. Все девять месяцев Аниной беременности он планировал будущее сына, а теперь смеялся над этими планами, как смеется умалишенный, летящий в пропасть. Второй ямой, которую так сразу и не разглядишь, была жалость. Володя зарастал ей медленно, как скорлупой. Вначале он жалел себя тихо. Потом его жалость вырвалась наружу. Через год скорлупа стала монолитной. Она отделила Володю от внешнего мира, погрузив в блаженное состояние опиомана. Он укуривался собственной трагедией, выдыхая в лица окружающим горькую жалость.

    Вскоре через эту жалость Володя ощутил себя особенным. Ему казалось, что раз он пережил такое, он вправе наставлять людей по любому поводу, а они обязаны его слушать. Володя как бы шел по земле в черном плаще Трагедии, напоминавшем княжеское корзно. Внутри себя он полагал, что все его поступки, даже самые плохие, с лихвой оплачены смертью сына, а значит — ему позволено все. Первой эти перемены ощутила Аня. По мнению Володи, она недостаточно оплакивала сына, недостаточно понимала его горе, недостаточно страдала. На самом деле страдание Ани было не менее глубоким, просто оно было по-настоящему безутешным, то есть не требовало слушателей. Аня любила Володю, а Володя любил горе и жалость. Их брак трещал, но швы пока были крепки.

    Вторыми, кто почувствовал на себе новый характер Володи, стали его друзья. Например, он мог прийти на день рождения однокашника Олега и уже после второй стопки завладеть общим вниманием, чтобы слезно и красочно рассказать присутствующим об умирании сына. Шесть чудовищных обстоятельств обязательными присутствовали в рассказе. Естественно, слушателям было больно и неловко. Некоторые девушки плакали. Парни отводили глаза и хмурились. Володя швырял свое безумное горе в их неподготовленные лица и жадно ловил скорбную реакцию, будто какой-то монстр внутри него питался ею. Со временем Володя впал в такое состояние, что уже не мог говорить ни о чем, кроме как о своем горе. Однажды однокурсник Никита сказал: «Какая отличная сегодня погода!» — а Володя посмотрел на небо и ответил: «Да. Жаль, что мой сын не дожил. Как ты думаешь, он сейчас на небесах?» Никита смешался и уставился в землю.

    Постепенно все Володины друзья стали его избегать. Это далось им непросто. С одной стороны, они жалели Володю и хотели ему помочь, но не знали как. С другой — они уже физически не могли погружаться в атмосферу неизбывного горя. Им хотелось нормальных разговоров, обычной тусовки, светлой радости, а не вечных сумерек Великой Трагедии. Однако игнорируя Володю, друзья все равно чувствовали себя виноватыми. То ли менталитет, то ли какая-то трудноуловимая традиция, но что-то призывало их склониться перед Володиным горем. Известно, долгое переживание вины губительно для человека. Чтобы не погибнуть, друзья вооружились цинизмом. Точнее, сама вина переродилась в цинизм, и насколько сильна была их вина, настолько беспощадным стал их цинизм.

    Только Аня все так же безропотно принимала жалость и горе мужа. Володя не давал ей оставить позади смерть сына, ежевечерне возвращая ее в тот день и заставляя переживать его снова и снова. Если к чему и применима высокопарная метафора ада, то именно к этому периоду их жизни. Отдельного упоминания заслуживает памятник, который Володя возвел на могиле сына. Он был двухметровым, исполненным из мрамора, с богатой клумбой, на которой не переводились свежие цветы. Кованая оградка была увита разноцветными детскими лентами. Всякий раз, приходя с Володей на могилу, Аня понимала, что ее муж тяжко болен. Потребность сопротивляться его состоянию долго зрела в ее нерешительном сердце и окончательно вызрела только через два года после смерти сына. К сопротивлению девушку подтолкнула усталость. Она буквально смертельно устала скорбеть, говорить о ребенке, рассуждать про рай и ад, ходить три раза в неделю на могилу. Жизнь подняла голову в некогда безутешной женщине и в упор посмотрела на Володю, давно превратившегося в смертопоклонника. Столкновение разыгралось на могиле сына жарким июльским днем 2013 года. Аня была не из тех людей, которые сопротивляются чужому влиянию постепенно, как бы отжимая его от себя. Скорее, она напоминала боксера-панчера, который может пассивно проходить по рингу одиннадцать раундов, а в двенадцатом отправить противника в глубокий нокаут.

    В тот день Володя и Аня приехали на кладбище с инструментами. Володя хотел обновить лавку и поменять разноцветные ленты на ограде. В каждый свой приезд Володя мыл памятник, убирал невидимые мусоринки из цветника, гладил мрамор и произносил прочувственные речи, перечисляя шесть чудовищных обстоятельств смерти сына. Когда он заговорил про них и на этот раз, пружина внутри Ани распрямилась. Она подошла к Володе и, глядя ему в глаза, сказала:

    — Он умер, Вова.

    — Я знаю, что умер. Я вышел на Снайперов...

    Аня подошла вплотную и снова сказала:

    — Он умер, Вова.

    Володя замолчал. Анино лицо дышало беспощадной правдой. Мужчина что-то уловил, но уловил не вполне и продолжил:

    — Он лежал в саркофаге. Я смотрел на него, а он... Он дрыгался. Он...

    — Он умер, Вова.

    Володя впал в ступор. Потом вскинулся и затараторил:

    — Ты не понимаешь! Мы ведь хотели отдать его на плаванье! А потом на английский, а потом...

    — Он умер, Вова.

    — Я нес его по коридору... Я...

    Аня наступала на мужа, не сводя с него тяжелого прозрачного взгляда. Ее слова падали на землю, как гири.

    — Он умер, Вова.

    — Нет... То есть да. При чем тут это?

    — Он умер, Вова.

    — Прекрати! Прекрати, сука!

    Володя споткнулся о цветник и упал на землю. По щекам Ани текли слезы. Она утерла их резким взмахом и ушла на дорогу. Володя не вставал. В его висках стучала Анина мантра. Он задыхался. В этот день Володя похоронил своего сына.
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     Нежный мальчик
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На рыбалку пошел. Первый раз в жизни. Подруга зазвала. Боевая очень женщина. Рыбачит, охотится на дельфинов, пьет ром. Не будь, говорит, девочкой! Пошли. Я когда с ней познакомился, весь вечер по ее телу губами шарил — член искал. Слава богу, не нашел. Не люблю я члены в неожиданных местах. Я с виду брутальный, а внутри нежный, как тубероза. А она наоборот. Смеется хрипло. Грудью поводит. Курит «Camel». Спички о каблук зажигает. А сама лапушка с ресницами, в голубеньких джинсах. Я ее про себя Нэнси Спанджен называю. Называть-то называю, а Сидом Вишесом быть не готов. Или готов? С этими женщинами никогда ничего не понятно наверняка.

    У рыбалки, кроме остальных минусов, есть минус рановставательный, червячный минус и минус комарооводный. На первом минусе я прямо с утра заострил внимание Нэнси. То есть я его молча заострил, действием. То есть бездействием. То есть сном. Нэнси разбудила меня ртом. Определила на глазок центр моего тела и разбудила. Спать в такой момент — это как чихать, когда писаешь. Ты-то, может, и готов, но организм не способен. Я ему говорю: Билли Бой, не реагируй, это манипуляция во всех смыслах, мы спим. Куда там спим! Ни капельки не спим. Билли Бой почти вслух начал радоваться, когда Нэнси отстранилась и говорит:

    — После рыбалки я закончу. Чехли Билли Боя. Нам еще червей копать.

    А у меня сна уже ни в одном глазу. У меня обида и восторг соревнуются в душе. Мне хочется убить Нэнси, а потом воскресить и зацеловать ее личико. У нее такое личико, знаете, как у дерзкой цыганки. Мне кажется, это общемужская мечта — зацеловать дерзкую цыганку.

    Встал. То есть всем телом. Зубы, вода. Оделся в спортивный костюм и кроссовки. Нэнси на пороге стоит с удочками, бьет копытцем. Она всегда раньше меня одевается, а потом ворчит, как бабка, пока я складочки на штанах поправляю. Копушей меня называет. Очень обидно для моего мужского достоинства. Она не понимает, что я не могу с несимметричными складочками из дома выходить. Когда несимметрично, оно несимпатично.

    Вышли. Где, говорю, твой свинарник? За железной дорогой, оказалось. Двадцать минут пешкодралом. Плюс — под вагонами лезть. Вагоны, говорю, имеют свойство ехать под действием локомотива. А Нэнси: да что ты? Если б, говорит, не твоя вопиющая нежность и ум, я бы ни за что не допустила наших отношений. Такой ты, говорит, осторожный, прямо тошно. А мне нормально. Живу в русле русских народных поговорок. Хорошее русло, проверенное временем. Не может с тобой плохого приключиться, если ты в этом русле плещешься. Тут, например, подходит поговорка «береженого бог бережет». Мне, если честно, даже немного не нравится, что Нэнси достает меня из этого русла. Я пескарь мудрый, жизнью битый. Это с одной стороны. А с другой, напротив, нравится. Новизна какая-то, понимаете? Нэнси, конечно, чокнутая, но в этом есть вкус, а я вкуса давно не чувствовал.

    Три состава мы преодолели, пока до свинарника дошли. А там некоторым образом запах. И блестящие, как вырванные глаза индианок, мухи летают туда-сюда. Нэнси лопату в кустах отыскала. На, говорит, копай. И не подумаю, говорю. Хочешь, я тебе пятьдесят килограмм тунца куплю? Пойдем в постельку. В твоем Черном озере тунец вообще не водится. А Нэнси хохочет зло. Добытчик, говорит. Мужик! Тьфу. А чего тьфу? Я с утра руки кремом за три шестьсот мажу, сдалась мне эта лопата? Известно ведь, что инициатива взаимодействует с инициатором, вот и пусть себе взаимодействует. Пока я дышал свинарником, Нэнси в нем копалась. Набрала майонезную баночку червей. Всё, говорит, пошли на Черное озеро, мой нежный мальчик. Нежный мальчик. В возрастном смысле не совсем правильно, но в целом верно. Нежность — это ведь и есть любовь. Нежный мальчик. Очень мне понравилось такое наименование.

    До озера мы шли молча, потому что гуськом. Я пытался два раза заговорить, но заговаривать в удаляющуюся спину... Это ведь и есть косноязычие, верно? Черное озеро на самом деле не озеро. На самом деле это котлован. Двадцать метров глубина. Даже Шаварш Карапетян до дна не донырнет. Из рыб тут водятся окунь, ёрш и другие неустановленные мною породы. Пока я думал о котловане, Нэнси раздвинула удочку и сунула мне червяков. На, говорит, насаживай. А я про себя — он живой, между прочим, его в лучшем случае возможно присовокуплять. Взял. Извивается. А у меня мозг странно устроен. Он любит наименовывать. Червяка я наименовал Борисом. Потом пригляделся. Ну какой же он, думаю, Борис, когда он Олег. Замер. Неловко как-то Олега присовокуплять на крючок. А еще рыба эта может пойматься. Какая-нибудь Снежана или Людмила. Таким, как я, лучше вообще из дома не выходить. Гляжу — Нэнси смотрит. Тяжело так, прессоподобно. Ну чего ты, говорю. Жалко мне червячка. Жил себе в свинарнике безвинно, никого не трогал. А Нэнси: попри ты уже эту жизнь, не будь тряпкой!

    Не знаю, что бы было, наверное, попрал бы, но тут трое на берег вышли. Тоже рыбаки. Пьяненькие слегка. Один косой, второй хромой, третий рыжий. Подошли. Здорóво-привет. Мы тут в палатке, с пятницы гудим. На червя? На червя. А они: баба, а рыбачит, это ж надо. А Нэнси такая: я-то рыбачу, а вот мой мальчик даже червяка насадить не может. Нежный больно. Опять нежным мальчиком меня назвала. Ну, почти. Приятно, черт возьми! Мужики давай ржать. Немой он у тебя? — спрашивают. А Нэнси: хоть бы и немой, лижет зато первостатейно. Я приосанился. Лижу, действительно. Что есть, то есть. Как говорится, не отнять. А мужики сморщились. Фу, говорят, пилоточник. Масть вшивая. Какая масть, почему масть, ничего не понял. Поди, говорят, только лижет? Поди, мозолистого и не пробовала? Какого, думаю, мозолистого? У меня даже на ногах мозолей нет. Зачем они мне нужны? Эпителий крема любит и пемзу, а не напрасный труд. Вдруг рыжий Нэнси за попку ущипнул. Хочешь, говорит, мозолистого-то? По глазам вижу — промокла. А Нэнси: не промокла я, вот еще, отвянь. Я на небо посмотрел. Ни облачка. Как можно промокнуть в такую погоду, что за бред? Тут косой вылез. Сначала жопой крутишь, а потом — отвянь. Место безлюдное, нехорошо. Точно, думаю, безлюдное, только что же в этом нехорошего? А хромой говорит: вставим щас тебе, а хахаль твой пусть смотрит, такие чепушилы любят смотреть. Хе-хе.

    Смотрю — Нэнси побледнела. Что, говорю, с тобой? Живот прихватило? А мужики меня обступили и говорят: прихватило, прихватило, беги нахер отсюда, пидор. Почему, думаю, пидор? Я не пидор, я Нэнси люблю. Дали мне по роже. Потом еще и еще. Упал. Олега обронил. Лежу, ничего не понимаю. Зачем им это все, думаю? А мужики к Нэнси подступили. Не ломайся, чё ты. Идиоты, думаю, она же не механизм, чтобы ломаться. Нэнси на них с кулаками. Куда там! Скрутили, повалили, давай штанишки снимать. Вполне понимаю. Нэнси — девушка красивая. С такой грех штанишки не снять. Нэнси в крик. Я не хочу, пустите, не надо! Вот ведь, думаю, как ей неприятно их внимание. Кровь с губы слизнул, жду, чем дело кончится. В зад, наверное, иметь будут. Или еще куда. А Нэнси хрипит — спасите, помогите, сволочи! Смешная. Вдруг вижу — рыжий Олега потоптал. Подполз. Взял на руки. Олег, говорю, Олеженька! Пошто? На кого ты меня оставил? Молчит всем телом. Я встал. Нэнси насиловать можно, она дельфинов убивала. Кармически здесь всё точно. Мужики вообще черти из ада, какой с них спрос? А вот Олег... Олег тут один безвинен. Зря они так. У меня для таких случаев имеется опасная бритва в кармане. Я ею кромсать чрезвычайно ловок. Я стою на страже кармических законов, управляя алмазной колесницей, к которой Борис Акунин, кстати говоря, не имеет никакого отношения.

    Ах, говорю, ланфрен-ланфра! Распорол хромого от уха до уха. Ах, говорю, алягер ком алягер, не фонтанируйте кровью, косоглазое мясо! Ах, говорю, итс май лайф, итс нау ор невер, рыжий мужичок без хера! Душеспасительно. Помнят руки-то. Люблю, когда убью, обезображивать. Есть в этом сермяжная правда. Смерть ужасна, а кто просимволизирует, если не я? Разложил на бережку рыжего, хромого и косого. Лица снял. Извлек кишки. Разбросал темпераментно, художественно. Люблю эстетику чужого внутреннего мира. Осклизлое, если оно на солнце, моментально превращается в алмазы. Отрезал пенисы. Приятно. Жалко, электролобзика нет. С электролобзиком привычней. Нэнси, говорю, как тебе такая картина? Полотно Джексона Поллока, если б у Поллока были яйца. А Нэнси блюет. Головы поднять не может. Ну-ну, говорю. Не блюй. Это всё житейские неурядицы. Пойдем лучше домой. Я от этих упражнений вспотел и проголодался. От пота, если своевременно не помыться, может возникнуть грибок. Мне грибок не нужен, я не лес.

    Поднял Нэнси, умыл водичкой. Что ты, говорю, валькирия цыганская? По ком слезы льешь? А Нэнси такая: ты, ты, ты... А я в шутку: я, я, я... Обнял, домой повел. А она: тела надо спрятать, зарыть, утопить, ты маньяк, ты монстр, ты мой нежный мальчик... Бормочет. Заговаривается. Не в себе. Зато, говорю, посмотри, какой у них был богатый внутренний мир! Весь берег в алмазах. А прятать никого не надо. Я никогда никого не прячу. Зачем? Вселенская правда на нашей стороне. Мы, говорю, живем в ветхозаветном мире. В ветхозаветном мире нужно жить так, чтобы приближать новозаветный. Тут стрелку передвинули. Рельсы раздробили Нэнси ногу. Не вытащить, ничего. Вот ведь, думаю, какой номер. И голень бритвой не перережешь. Слышу — поезд идет. Нэнси завыла. Чего ты, говорю, завыла? Ложись на шпалы. Легла. Сид Вишес все-таки. Произнес имя — осуществи и судьбу. Рядом лег. А чего? Шансов — ноль, но когда шансы есть, и ложиться глупо. Ох и размечет нас сейчас! Станем мы алмазами железнодорожного полотна. Нежной россыпью. Люблю алмазы. Что ни говори, а они намного приятнее людей. Достал бритву. Провел Нэнси по горлу. Себе провел. Сон напал. Притихли. Хорошо.
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     Женщина
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Я пил кофе в «Центральной кофейне». Она обставлена в духе кофейни из сериала «Друзья». Я хожу туда, потому что этот сериал не раз спасал мне жизнь. Не секрет, что я год кололся «солью». Когда «марафон» заканчивался, начиналась депрессия. Чтобы ее пережить, я включал сериал «Друзья». Уходил туда на неделю, а иногда на две. Лежал в темной комнате, мучился бессонницей и смотрел серию за серией. Пытался думать. Нащупать в себе что-то нетронутое, ради чего стоит еще барахтаться. А потом Джо надевал на голову индейку, Росс отбеливал зубы или Рейчел врезалась в лошадь, и меня вдруг отпускало. Я умывался, брился, олененком Бэмби выходил на улицу. Было страшно, но я это делал.

    Однако в кофейню я приезжаю не только поэтому. Бывают дни, когда дома совершенно не пишется, не естся, не спится, не сидится на диване. Обуревает жажда других стен, чужих голосов, бессмысленно работающего телевизора. Раньше я пытался преодолеть эту непоседливость. Подолгу лежал на диване, отжимался от пола, слушал громкую музыку. Потом плюнул. Кофейня и кофейня. Пусть.

    Я пил вторую чашку американо, когда в кофейню вошла женщина. Нет, не красотка. Ни зеленых глаз, ни паросского мрамора, ничего такого. Наоборот. Серенькая. Лет пятидесяти. С печатью бедности на лице. В таком, знаете, пуховичке, где пух от многочисленных стирок слежался в неожиданных местах, напоминая мускулатуру сумасшедшего бодибилдера. В хипстерской кофейне женщина смотрелась чужеродно. У входа она замерла и огляделась. Ее неуверенность, какая-то даже неловкость тут же сообщились мне. Было видно, что она уже пожалела о своем визите и хочет уйти, но не уходит, потому что как-то глупо вот так зайти, оглядеться и убежать, будто ты не по чину забрел, будто ты бедный, будто не можешь себе позволить. Мне было удобно ее рассматривать — я сидел лицом к входу, но достаточно далеко, чтобы мой взгляд был неосязаемым. Выдвинув подбородок, женщина решилась. Так во время боя передвигаются по пересеченной местности. Намечаешь кочку, дерево, овраг и бежишь к нему, ни на что не обращая внимания. Женщина наметила вешалку. И вот только она пошла, только сделала пару торопливых шагов, как в спину ей выстрелил официант. Уверенное и громкое «Здравствуйте!» пригвоздило женщину к полу. Она обернулась. Стянула шапку. Колтун жидких волос. Ярко-розовая девчачья заколка. Круглый затылок. Просвечивающая белая кожа. Колокольня шеи, вжатая в землю плеч.

    Я отпил из кружки. Официант улыбался пыльной улыбкой. Женщина кивнула. Официант улыбнулся шире. Женщина еще раз кивнула и сказала: «Здрасьте». Официант спросил: «Вас ожидают?» Женщина заозиралась. Посмотрела на меня. Я сделал вежливое лицо. Мне кажется, она поняла вопрос официанта несколько шире. С женщиной что-то происходило. Ожидает ли ее хоть кто-нибудь вообще? От нее исходила аура жертвы. Во взгляде читался надлом. Не тот надлом, который происходит вдруг, когда обрушивается напасть, а тот надлом, который напильником подтачивает жизнь. Вжих — замуж вышла, вжих — мальчика родила, вжих — девочку, вжих — муж запил, вжих — страна развалилась, вжих — штукатурщица на заводе, вжих — отец умер, вжих — сына посадили, вжих — кризис, вжих — за кредит платить нечем, вжих — муж окочурился, вжих — дочь не звонит, вжих — запила малость, вжих — коллекторы прицепились, вжих — долг за квартиру, вжих — мать схоронила, вжих — одиночество, и цветы вянут по всей квартире, как их ни поливай.

    Тем временем женщина все озиралась и молчала. Официанту надоело ждать ответа. Он предложил ей сесть за столик по соседству с моим. Женщина метнулась к вешалке, разделась и села на диван. Даже не села — опустилась едва-едва, на самый краешек, выражая почтение к богатой обивке. Официант подал меню. Он тоже распознал в женщине нетипичного посетителя и смотрел на нее прозрачными глазами. Он был приличным юношей, но если б он был неприличным юношей, если б он был искренним, он бы сказал: «Не про ваш кошелек наше заведение, мамаша. Топали бы отсюда в какую столовую, ели бы себе котлету, а то мозолите глаза людям с деньжатами, прямо стыдно за вас». Конечно, если б официант такое сказал, я бы раздавил его как тлю. Я бы бил его поленом между ног на заднем дворе, чтобы воспроизвести сцену из кинофильма «Антихрист». С другой стороны — можно ли винить официанта, когда женщина действительно жалкая?

    Она смотрела в меню, а я смотрел на нее. Темную акриловую кофту усыпала перхоть. Болоневые штанины визгливо елозили друг об друга, стоило ей пошевелиться. В кофейнях все диваны мягки до невозможности. Их будто создал ребенок, тактильно представляя сидение на облаке. По-свински, нагло, распущенно, широко расставив ноги надо сидеть на таких диванах, как бы предлагая свои гениталии неразборчивому миру. Лижи, соси, витийствуй! Ударь линейкой. Я тут, я жду, я готов! Женщина этого не понимала. Бедность пробралась в ее потроха и там окаменела. Женщина не могла расслабиться, дать себе волю. Она сидела на мягчайшем диване с абсолютно прямой спиной. Жидковолосый суворовский гренадер, сточенный напильником под сердцем. Иногда я завидую ящерицам. Если б мы могли отбрасывать память, как они хвост, какими бы счастливыми мы стали. Тупыми, лоботомированными, но счастливыми.

    Женщина заказала завтрак. Достала кошелек. Красный. С лаковыми проблесками посреди лохмотий кожзама. Она сначала заказала, ведомая гордостью бедняка, а теперь пересчитывала деньги. Хватит ли? Уеду ли? Пряничек внучку хотела купить. А нету внучка. Какой внучок? И внучки нету. Дочь полгода уже не звонила. Женщина вытащила телефон. Вдруг пропущенный? «Нокиа» черно-белая. А глаза подслеповатые. Помешай-ка краску перфоратором в ведре, поелозь-ка валиком туда-сюда, потаскай-ка банки двадцатикилограммовые. Брызги, надышалась, возраст. Вон как под ногти въелась, не отмоешь. А пропущенного нет. Ни от дочки нет, ни от кого нет. Женщина пролистнула записную книжку и замерла. Неужели позвонит? Неужели насмелится? Я навострил уши. Какой профиль! Складка глубокая возле губ. Дуги надбровные нависают. Волнение рук сообщилось лицу. Черты задышали жизнью. В эти секунды я любовался женщиной вполне чистосердечно. Не решилась. Не насмелилась. Опала рука, спрятала телефон в сумку.

    Сумка с кошельком гармонирует. Есть потребность в красивом, а понимания красоты нет. Есть желание выглядеть женственно, а женственности нет. Есть тяга к хорошим вещам, а денег на них нет. Ничего уже, в сущности, нет. Кашку разве что не по чину поклевать. Или телефон по вечерам на стол выкладывать и смотреть на него внимательно. С алкашом дворовым спутаться. В ванной выть, как псина, когда совсем накроет. В храм ходить по воскресеньям, чтобы там ничего не понимать. Раз в полгода к сыну на свиданку ездить. Опять деньги просить будет, пересидок. Что там еще? Да, собственно, всё. Ну, диабетик, может, побеспокоит. Прикует, стреножит, обкорнает, как городскую акацию, только снизу. Боль. Много боли. Каждую минуту, каждую секунду. Как Ахиллес Гектора — погонит, повалит и добьет, как захочет. Трах-тара-рах! Бац!

    Пока я все это думал, женщине принесли рисовую кашу с фруктами и чашку кофе. Ела она благовоспитанно. Так едят люди из высшего общества в американских фильмах. С наносным достоинством, за которым прячется биографическое унижение. Доела. Убить ее? Молиться за нее? Дать ей денег? Убедить позвонить дочери? Заказать бутылку вина? Купить путевку в Турцию? Подсесть и поговорить? Я ушел в туалет, наметил план действий, а когда вернулся, женщины нигде не было. Я пожал плечами, расплатился и отправился домой. Не на такси — пешком. Летел буквально по Компросу. Лужу даже перепрыгнул. С разбега. Гигантскую.
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     И биться сердце перестало
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Ходил раньше из Москвы в Пермь скорый поезд «Кама». Его в честь реки назвали, которая так полноводна и величава, что в этом, признаться, и не нуждается. В том поезде много кто ездил, а некоторые даже умирали. Например, закамский шансонье Сергей Наговицын, земля ему пухом. «Закамский», потому что в Перми на правом берегу район такой есть. Отшиб, глубинка, придаток заводской. Я сам там проживал. Там много кто проживал, да не все выжили. Дикое место. Раздолье, казалось бы, а на поверку тупик, где все мечутся, а место свое найти не могут, и оттого бесятся, и впадают в раж. Оттуда же был Андрей Панкратов. Статный парень. Если, к примеру, на улице по головам глазами водить, то Андрею точно в грудь упрешься.

    Под два метра ростом, пальто пониже спины, шарф обязательно, джинсы классические, туфли итальянские и духи — это всегда. «Армани спорт» или еще что за три тысячи рублей. Плюс — прическа модельная и, конечно, лицо. Интеллигентное, тонкое даже, нос с горбинкой и ресницы пушистые. Он его спокойно так нес, не меняясь выражением в сравнении, например, с выражением домашним. Обычно люди в обществе лицами каменеют, потому что невольно подозревают опасности и уязвимость своего положения. Опасности Андрей тоже подспудно подозревал, а вот уязвимости не чувствовал. Несмотря на свой внешний вид, он был мастером спорта по боксу и дело свое знал. Он настолько его знал, что об этом знал весь Закамск.

    Однажды, а именно семь лет назад, Андрей приехал в Москву на футбол. Он, видимо, очень красиво шел по столице, потому что его позвали сниматься в кино. На полном серьезе. Он и пробы прошел, и пять предложений выучил, и вообще оказался киногеничным человеком. Фильм назывался «Нокаут». Он пользовался у зрителей оглушительным успехом. Андрея стали везде приглашать, даже на фуршеты. Он ходил. Он не был внутри таким, как снаружи, но умел молчать. Он и снаружи-то был таким, каким был, потому что в 2002 году насмотрелся второго фильма «Бандитского Петербурга» и перенял вкусы «Черного Адвоката», которого актер Певцов играл.

    А жена Андрея Софочка молчать не умела. То есть не умела совершенно, зато требовала, чтобы он ее повсюду водил с собой. На Андрея обрушилась популярность, и Софочка опасалась за его нравственный облик. Андрей после того фильма вообще слегка затруднился. Он всегда про себя не очень высоко думал, а тут все вокруг вдруг стали думать о нем высоко. Андрей сначала над этим шутил, потом улыбался виновато, затем гневался и слал на три буквы, а потом и сам поверил, что он довольно высокий человек. Полезло из него. Говорит, к примеру, Софочка:

    — Андрей, посуду помой.

    А он ей с этакой ленцой:

    — Сама помоешь. Я семью кормлю. В Голливуде скоро жить будем. Царь царей я. Мир под ногами лежит. Всех порву, Софочка. Яхту куплю, как Ди Каприо.

    А Софочка на него смотрит и не понимает — он серьезно или шутит?

    Поначалу Андрей действительно шутил. Но если раньше он шутил разнообразно — то про таджиков, то про секс, то про рыбалку, то про баню, то про друга Жентоса, то к месту; а теперь шутки пошли однобокие и как бы в русле собственного величия. Естественно, очень быстро они стали несмешными и перестали быть шутками. Андрей такого себе навоображал, что с трудом выносил окружающую действительность. Тут его в Москву на пробы пригласили. Конечно, Софочка увязалась за ним. Приехали. Такси, гостиница возле Кремля, россыпь продюсерских улыбок. После проб чету Панкратовых пригласили на вечеринку: Уютный такой зал не помню где. А Софочка... Как бы это сказать... Не пляшет против московских красавиц. А самое плохое, что это ей не Андрей сказал — она это сама поняла, сравнивая свои достоинства с чужими.

    Они танцевать пошли в обнимку, а Софочка ему говорит:

    — Бросишь ты меня, Андрюша. Посмотри, какие все красивые кругом. А у меня, посмотри, грудь маленькая. Может, силикону накачать? А губы? Смотри, какие губы — две полоски. А у той, видишь, у той? Пухлые-препухлые. Может, ботокса мне? А та, смотри, какая! Ноги от ушей, не то что у меня. И в кино, наверное, понимает. Тебе такую надо, с твоим-то успехом. Бросишь ты меня. Скажи правду — ведь бросишь? Бросишь, а?

    Андрей от таких речей удивился и стал жарко разубеждать Софочку.

    — Не говори ерунды. Ни за что тебя не брошу. Ты моя половинка. Я тебя только понюхаю, и у меня сразу... ну... твердый.

    Софочке аргумент показался неубедительным.

    — Это ты их еще не нюхал. Вот понюхаешь и сразу меня бросишь.

    — Не буду я никого нюхать! Что ты такое несешь?!

    — Ничего не несу. Вон, смотри, в каком платье. У меня и платья такого нет.

    — Хочешь, купим тебе точно такое же?

    — Чтобы ты ее вместо меня представлял? Ты и в постели, поди, ее вместо меня представляешь?

    — Кого — «ее»? Я ее даже не знаю!

    — А зачем ее знать? Если подумать, лучше даже не знать, чтобы представлять. Ладно. Представляй. А я буду Брэда Питта представлять. Или Харатьяна, я его в детстве очень любила.

    — София. Не надо никого представлять. Я люблю тебя, у нас все хорошо. Успокойся, ради бога.

    Софочка не успокоилась, но притихла. Зато взволновался Андрей. До этого он не смотрел на жизнь в таком сравнительном ключе, а сейчас, после слов Софочки, вдруг посмотрел. Если на чистоту, если вот действительно, то та, в платье, она ему больше соответствует. И та, с грудью, тоже. Если отбросить эмоции и посмотреть в общем, то Андрей, конечно, сильно возвысился, убежал вперед и вверх, а Софочка как продавала кроссовки в «Адидасе», так и продает. Он ее очень любит, очень, но вопрос соответствия, органичности, можно сказать — равенства, никто не отменял. Конечно, все это Андрей не в тот же вечер подумал, но двинулся в этом направлении он именно тогда. Это как брага — не сразу, но выбродит, не завтра, так через год. Через год и выбродила.

    Сначала Андрей в постели представил кое-кого вместо Софочки. Потом вступил в милую переписку с одной критикессой. А затем улетел на съемки второй части «Нокаута», где... Не влюбился, ничего такого. Просто целовался по сценарию. А там... Сцена была. Ну, он сзади обнял и волосы на затылке понюхал. Отшатнулся, едва понял. И стыдно, и сладко, и голова кружится, и в целом как-то не по себе. Ушел. Спрятался в фургончике. Голову руками охватил и убеждает себя, что Софочку любит. Глаза закроет и силится ее представить в деталях, а там, под веками, актриса эта с круглым затылком и губами пухлыми. Кому-то такие борения смешными могут показаться, переспал и переспал, XXI век, но это если подноготную не знать. Она чудовищная, но я вынужден, иначе нельзя. До Софочки Андрей со стриптизершей встречался. Она его хламидиозом заразила. Он не знал. Да и она, наверное, тоже. Хламидиоз, как медведь, — склонен к спячке. А потом Софочка появилась. Забеременела. Родила больного мальчика. Через месяц стали выяснять причину смерти. Выяснили. Хламидиоз. Пролечились оба. Оклемались кое-как.

    И вот за все это время, почти за восемь лет, Софочка ни разу не упрекнула Андрея. Он свою вину знал и нес ее, как Поддубный лошадь, а Софочка будто бы про нее навсегда забыла. Последние три года они безуспешно пытались забеременеть, но и тут Софочка молчала. После такого Андрей испытывал к ней чувство долга. Он должен был ее любить и не мог ее предать, потому что... Ну, потому что какой мразью надо быть, чтобы это сделать. Современность, казалось бы, какой долг, откуда? А вот взялся и так внутри Андрея возрос, так раздался, такие корни пустил, что, когда он затылок той актрисе понюхал, у него руки затряслись, словно он человека убил и его вот-вот найдут. А она, Катя эта, в фургончик зашла и говорит:

    — Тебя затрясло.

    — Чего?

    — Я почувствовала, как тебя затрясло. С неопытными бывает. Давай здесь пройдем, а потом на камеру.

    Катя действительно была красива. С пшеничными густыми волосами, зачесанными назад наподобие гривы, с поставленным голосом, с тем магнетизмом, без которого актерская карьера немыслима. Игривая и раскованная, она подзуживала всякого мужчину к словесному танцу и легкости. Она снимала груз. В ее компании многие важные вещи вдруг начинали казаться глупыми.

    — Я начну. Ты готов?

    — Не готов, но давай.

    — Олег, почему всё так?

    — Я не знаю. Никто не знает, но мы справимся.

    — Ты все время это твердишь. Я устала от слов. Я хочу...

    — Да?

    — Господи, да поцелуй меня уже!

    Андрей наклонился и поцеловал Катю в губы. Так срывают пластырь или тыкаются губами в уксус, чтобы проверить его крепость. Катя отстранилась.

    — Мы любовники, Андрей.

    — Чего?

    — Любовники. Ты сценарий читал?

    — Читал.

    — Мы — любовники.

    — Любовники.

    — А ты целуешь меня, как мать.

    — Я знаю. Я боюсь...

    — Чего?

    — Захотеть тебя по-настоящему.

    — Поэтому ты убежал? Потому что меня захотел?

    — Да.

    Катя улыбнулась.

    — Успокойся. Я тоже тебя хочу. Давай просто сделаем это и будем работать дальше.

    — В смысле — переспим?

    — Конечно. Почему нет?

    — Ты не понимаешь. Я женат.

    — Что за вздор! Это всего лишь секс. Давай с последнего места.

    — Давай.

    — Ты все время это твердишь. Я устала от слов. Я хочу...

    — Да?

    — Господи, да поцелуй меня уже!

    Андрей снова хотел мазнуть Катю губами, но она проявила настойчивость. Обхватила Андрея руками. Прижалась. Погладила затылок и шею. Задышала часто-часто.

    Андрей закрыл глаза и наконец-то увидел Софочку. Оторвал от себя Катю. Вылетел из фургончика.

    Сцены с поцелуями получались с десятого дубля, да и то не бог весть как. Режиссер матерился, словно опытный уголовник. Катя наглухо замолчала. Между ней и Андреем воцарились профессиональные отношения. Не сказать, что в них была нотка холодности, скорее, камский лед января. Однако Андрей терзался. Катя, она... Ему как бы хотелось и не хотелось завершить начатое. Вряд ли это можно назвать гештальтом, но возбуждение и вина, идущие рука об руку, — слишком сильные и противоречивые чувства, чтобы ни во что не вылиться. Брага, помните? Не сразу, но выбродит, не сегодня, так завтра. Когда съемки закончились, Андрей поехал в Пермь скорым поездом «Кама». Он не любил летать, а на верхней полке ему отлично думалось. В этот раз, правда, дум не случилось. Соседями Андрея были трое вахтовиков с водкой.

    Утомленный съемками и душевными перипетиями, Андрей напился до беспамятства. Не сразу, не с утра, а ночью, когда даже дурацкие идеи кажутся блестящими. Поезд миновал Балезино. Андрей проснулся. Сперва он не понял, почему ему так тесно, а потом почувствовал гладкую кожу, развернулся как ужаленный и увидел проводницу. Она лежала под тонкой простыней, разметав короткие ноги, и смотрела на него искусанной грудью. Андрей сунул руку себе между ног и нашел влагу. Застонал. Сел. Судорожно натянул трусы. Он предал жену и... Катю? Лучше бы он предал жену с Катей. Но почему сразу предал? А как? Он ведь... Это ведь... Андрей быстро оделся и ушел в туалет. Подмылся. Ополоснул лицо. Когда он вернулся в купе, проводница уже ушла. Вахтовики храпели. За окном мелькали почти пермские пейзажи. Надо было что-то решать. Рассказать про проводницу? Рассказать про Катю? А что было с Катей? Физически — ничего. Не физически — очень много. А что было с проводницей? Физически — всё, не физически — вакуум.

    Промучившись три часа и так и не определившись, Андрей приехал в Пермь. На вокзале его встретила Софочка. Она бросилась ему на шею и...

    — От тебя женщиной пахнет. И сексом.

    — Каким сексом? Ехала в купе женщина какая-то, ну и что?

    — Андрей, ты мне врешь.

    Видимо, Андрей устал. Ложь требует известной силы, а силы этой в нем не оказалось. Да и о Кате он думал непрестанно. Сказать уже, что любит другую, да и всё. Неизвестно, что подлее — бросить или вот так, за спиной. Или он не любит Катю? Или...

    — Я напился и переспал с проводницей. А на съемках влюбился в партнершу, но это уже прошло. Прости, София, если сможешь. Я не хотел, чтобы так...

    Софочка захохотала. А потом заплакала. А потом резко утерла слезы и сказала:

    — Я так и знала, что бросишь. Я беременна, кстати.

    Когда мне жена сказала, что она беременна, у меня скребок из рук выпал, потому что я снег в этот момент чистил. У Андрея в руках ничего не было, только поэтому он ничего не уронил. Молчал просто. Такое состояние — еще на полу, но уже не на земле. Тут поезд какой-то пришел. Люди набежали. Толкотня. Андрей Софу обнял и повел к такси. И она пошла. Послушно так, как маленькая. Она хоть и говорила так, и хохотала, но надеялась. И Андрей надеялся, что все вернется, как раньше. Софочка не знала, что Андрей к Кате уйдет. И он не знал. Через два года. Это хорошо. Без долга и вины. Или нехорошо. Если честно, я в таких делах вообще ни черта не понимаю.

   [image: chapter_end]


    
[image: before_title]

     Классики
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У меня есть подруга Женя. Не любовь, ничего. Двадцать четыре года дружим. Три раза пытались друг друга убить. 2:1 в ее пользу. Она меня ремнем душила, когда я только думал ее зарезать. С меня конфетка. Мы с ней сошлись на почве темперамента. Оба дикари. Можем белыми кирпичами кидаться, можем пить страшно, можем колоться как перепуганные, можем наврать про беременность и вазэктомию соответственно, можем год не звонить, а потом позвонить и сказать: «Я в ребцентре Стерлитамака, забери меня нахрен отсюда» или «Я в Геленджике без копейки денег, приезжай». Короче, Женя такая же, как я, только девочка. И красивая. С девочками такое бывает. Мы два года не виделись, потому что она села в зону посидеть. Для общего ознакомления и улучшения характера, видимо. Села и села, не будем драматизировать, чай, не Колыма.

    За эти два года я понаписал всякой херни, которая кому-то даже понравилась. Женя следила за моими успехами из колонии. Не лайкала, не комментила, а просто писала в личку, какое я фальшивое говно. Она чуткая, знает, как ободрить. Точнее, знает, что злость — мое самое работоспособное состояние. Я поэтому, кстати, и пишу в Фейсбук. Не суть. На днях Женя освободилась. Я знал, что она освободилась. Она знала, что я знал, что она освободилась. Все всё знали, но никто никому не звонил. Борьба самолюбий. А не пойти ли нам обоим на хер и все такое.

    А вчера я пошел ноги перед сном размять. И она пошла. Она пошла к моему подъезду, а я к ее. Совершенно случайно получилось. С точки зрения географии, мне было сложно пойти иначе, если я решил пойти направо. А ей было сложно пойти иначе, если она собралась идти налево. Не на иносказательное лево, а на обычное лево, направленческое. А я в одних штанах. У меня они в принципе одни, а не потому, что я борюсь с буржуазностью. Нет, я, конечно, борюсь с буржуазностью, есть у меня такая склонность, но вот как именно борюсь, я пока не понимаю. Встретились возле банка. Чтоб вы знали, все драматические события происходят на Пролетарке в трех местах: возле банка, возле будки с водой и возле магазина «Агат».

    Встретились, молчим. Красноречивы донельзя. Снежок, луна, псинка ест помои, пьяный идиот горланит песенку. Прислушались оба. «Если б мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, — я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей».

    Тут Женя говорит:

    — Это что — Монеточка?

    — Нет, блядь, Михаил Круг.

    Обнялись. Не знаю почему. Само вышло. Я вообще дальше хотел пойти. И она, наверное, дальше хотела пойти. Мы просто одновременно пошли, столкнулись и обнялись, чтобы, конечно, не упасть, но упали. А когда уже упали, головами стакнулись, а чтоб не больно было, губы выпятили для амортизации. Все люди так делают. Лучше губами стукнуться, чем лбами. Не так больно. Мягкость присутствует. Упали, значит, лежим, губами сцепились и не встаем. Нет, мы сразу хотели встать, но если сразу встать, псинка и пьяный мужик поймут, что мы упали случайно, и будут над нами потешаться, поэтому мы сделали вид, что упали специально. Полежали минут пять в снегу, посцеплялись, пошли в подъезд. Не сговариваясь, независимо друг от друга. Могут ведь люди не сговариваясь, независимо друг от друга, пойти в подъезд? Запросто. Вот и мы пошли.

    Пришли, сели на ступеньки, сидим, курим глубокомысленно. Как, думаю, все-таки удивительно, что мы с Женей оказались в одном подъезде. Неисповедимы пути Господни. Верткий хер этот Господь. О чем думала Женя, я не знаю. Полагаю, о чем-то схожем. Сидим такие, сидим, и вдруг она говорит:

    — Я цветы в зоне выращивала.

    — Чё?

    — Цветы, блядь. В локалке. Прудик сделала. Малину посадила, викторию, смородину. Садик маленький. Мне все говорили, что я ёбнутая.

    — И что дальше было?

    — Мел нашла.

    — Где?

    — В земле, не тупи. Ковырялась и нашла мел.

    — И что?

    — Ты охуительный собеседник. Ладно, спроси уже.

    — Что спросить?

    — А то ты не знаешь!

    — Лесбиянила там?

    — Нет. Срок децельный, два года всего. Зачем?

    — Совсем не лесбиянила?

    — Совсем. Даже не смотрела в ту сторону. За это статья, как за сексуальные домогательства.

    — Серьезно?

    — Да. Я нашла мел...

    — Мел-шмел.

    — Дебил.

    — Вот не надо, Евгения...

    — Конечно, не надо, Олег. Но я нашла этот ебучий мел и нарисовала классики. Твоя мудацкая башка знает, что такое классики?

    — Квадратики на асфальте?

    — Да, но главное, что это игра.

    — Что в этом главного?

    — Любые игры в нашей колонии приравниваются к азартным.

    — И что случилось?

    — Я нашла этот треклятый мел, нарисовала классики на асфальте и стала прыгать. И другие из нашего отряда стали прыгать. А там же видеокамеры везде. Набежали вертухаи. Разогнали, заставили смывать.

    — Смыла?

    — Смыла.

    — И чё?

    — Ничё. Рапорт составили. Нарушение. Отметка в личное дело. УДО потеряла. Из-за классиков потеряла УДО. Десять месяцев жизни. Мел нашла. Это пиздец. Ненавижу этих сук. Я даже не думала, понимаешь? В бараний рог согнули. Я озверела. В ШИЗО попала. А там дубак. А я в трусиках, халате и шлепанцах. А они водой холодной обливают. Зуб, блядь, на зуб... И баланду пополамят. И ты не едешь...

    Женю била крупная дрожь. Она плакала. В глаза, видимо, что-то попало. И мне, видимо, что-то попало. В подъезде пыльно, постоянно всякая херня в глаза лезет. Опять налетели друг на друга случайно. Чувствую губами — ухо. А у меня рефлекс простой — нашел ухо, будь любезен, что-нибудь скажи. Ну, я и сказал:

    — Ништяк в классики поиграла?

    Женя замерла. Думал — ударит. Не ударила. Очень спокойно ответила, тихо так:

    — Ништяк. Как в детстве... Свобода.

    — Ну и хули ты ноешь?

    — Да пошел ты...

    Вместе пошли. Чай пить. С тортиком. Продрогли оба. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Лясим-трясим, тоси-боси. В классики она играла. Дура набитая. Десять месяцев. Десять месяцев. А я тут. Как, блядь... Хорошо, что мы просто друзья.
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     Вокруг занавески
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В Закамске есть заводы, торговые центры, кладбище кораблей и Стройгородок, где дома из фанеры и как бы Чернобыль. Если пройти Стройгородок насквозь, пересечь старые рельсы, а потом двинуть по глиняной дороге, усыпанной лужами, то минут через пятнадцать замаячит промзона. Вся она состоит из складов или баз. Одна из баз — овощная. Там есть всякие продукты, но есть и капуста, свекла, картошка, лук и морковь. Овощи нафасованы в сетки по тридцать пять килограмм. Я туда грузчиком-экспедитором устроился в 2014 году. Я не карьерист. Меня просто никуда не брали, вот я и устроился. На восьмом автобусе до Кировского завода доезжаешь, то есть до конечной, а дальше пешком. Я когда первый раз приехал — офигел. Другая Пермь. Через Стройгородок шел и все думал — вот если бытие определяет сознание, что тут вообще с людьми происходит? Хоть в дома заходи и спрашивай.

    Не зашел. Головой только вертел и подмечал. Последний барак проходил, смотрю — занавеска висит красивая. А сентябрь. Бабье лето кругом. А занавеска белая-пребелая. И такая, знаете, ажурная. У меня мама вышивает, и я немного вышиваю, поэтому мастерство оценил. Узор таким образом исполнен, чтобы объем придавать. На фоне всеобщей копчености занавеска как туннель в лучший мир выглядит. Это как идти по свалке, и вдруг Матисс на ржавой раме висит. Я даже тормознул. Покурю, думаю, может, кто из этого дома выйдет. Женщина, может, какая, а я попробую по лицу угадать — она вышивала или нет. Две сигареты выкурил — никто не вышел. Это странно. День погожий, полдевятого утра, жизнь явно теплится, но где она? Такое чувство, будто ты по городу-призраку идешь, а призраки за тобой из окон наблюдают.

    В Стройгородке водопровода нет. Вместо него колодец-журавль выкопан. Не в центре поселка выкопан, а в самом конце. Я такой колодец последний раз в Шанхае видел пятнадцать лет назад. Не в Китае, а в частном секторе на Пролетарке. Его кто-то Шанхаем назвал, вот и прилипло. Остановился. У колодца тоже никого не было, а следы были, потому что земля влажная. Попить думал. Чисто символически. Не попил. Опаздывал уже. Наддал. Рельсы пересек. Влево-вправо. Вышел на глиняную дорогу. Главное, дождя уже три дня не было, а лужи стоят. Замаешься обходить. Глина липнет. Обволакивает кроссовки, меняя их дизайн. Хочется каким-то образом лететь, лишь бы земли не касаться. Многие хотят летать. Вот бы, говорят, мне полететь, вот это было бы да. А я никогда не хотел, а тут захотел.

    Еле добрел до овощебазы. Ворота черные. Дверь проходной. Лавка стоит. Сел, палочкой глину счистил. Прошел. Первая смена. У них отдел кадров на Водниках. Хитро придумано. А то человек приедет сюда и передумает работать. Хотя я бы все равно не передумал. Думать надо было раньше. В школе. Или когда в педунивер поступил, а учиться не стал.

    Наша овощебаза, то есть сам склад, построена высоко. В советское время умные люди его специально так построили, чтобы грузовики к складу кузовами подъезжали и становились вровень с полом. Получается, что ты товар не подымаешь, а просто перетаскиваешь волоком. Спасибо им за это, потому что иначе я бы под мешком с картошкой помер. Работа на обощбазе простая и близких отношений не предполагает. Приезжаешь к девяти. Идешь к начальнику Ринату. Берешь накладную. Собираешь по накладной товар. Грузишь в «Газель». Развозишь по точкам. Возвращаешься на базу. Свободен. Пятидневка. Пятнадцать тысяч в месяц. Пятак авансом, чирик — окончаловка. У нас в основном школы, садики и столовые по всему Закамску. Мука, сахар, овощи, сухое молоко, сгущенка, чай и все такое. Мешками и коробками. Опт.

    Меня к Серёге в экипаж поставили. Нормальный мужик. Двое детей. Бухнуть не дурак. Во Владике служил. Тигр с якорем на плече наколоты. Мы с ним легко сошлись на почве футбола. В футболе ведь как? Половина человечества любит Роналду, вторая половина — Месси. Мы с Серёгой любили Месси. Когда двое мужчин любят третьего — это сближает. Особенно когда этот третий недосягаем, как звезда Алголь. Он баранку крутит, точки все знает, а я товар таскаю и бумажки на подпись сую. Тяжело, конечно, но не так тяжело, как грузчиком, потому что пока от одной точки к другой едешь — отдыхаешь. Курить можно в форточку. И музыку слушать. Я сентябрь легко отработал. И половину октября тоже. А потом снежок лег и ветра колючие задули. Едем мы как-то с Серёгой, и вдруг он спрашивает:

    — Ты как до базы добираешься?

    — На восьмом до Кировского, а там пешком.

    — Через Стройгородок?

    — Да.

    — Понятно. Собак видел?

    — Каких собак?

    — Бродячих. Пока тепло, их не видно. Они с холодами приходят. Большая свора.

    — И чё?

    — Ничё. В том году одного порвали. Мужики все на машинах приезжают. Они давно работают, у них договорено. Ты один, получается, пешком ходишь. Надо тебе с кем-нибудь договориться, чтобы тебя у завода забирали и до базы подкидывали. Я бы сам мог, но я выхожу не каждый день. Вернемся на базу — перетри с мужиками. Свора — дело серьезное. Их там штук сорок.

    — Ладно. Спрошу. У меня шокер есть. Можно с ним ездить.

    — Рискуешь, пацан. Вот если б у тебя был пистолет...

    — Серёга, не нагнетай. Это всего лишь собаки.

    — Нет, Вано, это свора. Они друг друга подзуживают и летят. Поговори с мужиками.

    — Да поговорю, поговорю. Ты видел, как Месси «Реал» в Лиге чемпионов накрутил?

    — А то! Инопланетянин. Я охренел. Это как чудо, только футбол.

    — Ваще. Песня, а не человек.

    Я специально про Месси заговорил, чтобы Серёга отстал со своими собаками. Не боюсь я их. А на занавеску белую уже два месяца каждое утро смотрю. Ну, кроме выходных. Стою, курю и смотрю. За эти два месяца из дома так никто и не вышел. Я сам думаю зайти. Неделю уже думаю. Вот зайду, постучусь, мне откроют, а я скажу... Фиг его знает, что я скажу. У вас очень красивая занавеска? Меня зовут Вано, давайте знакомиться? Я сто рублей нашел у вашего дома, не вы ли обронили? Чешуя какая-то. Нет причин для визита. Письмо, может, написать?

    Не знаю, чё меня эта занавеска перепахала. Голум и кольцо намба ту. Вы бы видели этот Стройгородок и эту занавеску. Тоже бы, наверное... А может, и нет. Интересно, где они воду будут брать, когда колодец перемерзнет? Скважина зимняя есть? На Каме? У знакомых с водопроводом двадцатилитровки набирать? Засада.

    Короче, не стал я с мужиками перетирать. Положил утром шокер в карман и поехал на смену. Вот ведь, думаю, смехота. Путь на работу и с работы стал для меня важнее самой работы, но не в практическом смысле, а как бы... хрен пойми в каком.

    Была среда. Я вылез из пустой восьмерки и пошел к Стройгородку. Шокер у меня мощный — 10 Вт. Но я о нем не думал. И о своре не думал. Я думал о занавеске и почему-то о прошлом. Чудную штуку стал за собой замечать. Будто у меня силенок не осталось. Могу целый день в потолок просмотреть. Атрофия какая-то. Всё неинтересно: книги, фильмы, бабы, водка. Может, потому, что горячего в свое время хапнул. Может, витамина D не хватает. А может, к психотерапевту пора.

    Только психотерапевты не для грузчиков-экспедиторов придуманы. Для грузчиков-экспедиторов придуманы самоубийства от цирроза печени. Инфаркты. Инсульты. Финские ножи. Никогда не понимал, почему в Петербурге залив называется Финским, а вокзал — Финляндским. Такая вот галиматья в голове крутилась, пока шел, представляете? Пришел. К занавеске. Висит. Закурил. Традиция уже. Два красных «LM» — и вперед. Вторую уже курил, когда дверь скрипнула. Баба вышла с ведром. Пригляделся. Щекастая. То ли по природе, то ли от водки. Мимо прошла. Руки-крюки. Не могла такая занавеску вышить. Девушка ее вышила. Красивая. С тонкими длинными пальцами. Белоснежными. Нет, я понимаю, что такой здесь взяться неоткуда. Но лучше о ней мечтать, чем пустоту в башке окучивать. Вздохнул. Двинул на овощебазу. Обогнал бабу с ведром по дороге.

    Полпути прошел, когда лай услышал. Веселый такой, злой. Там поворот, они из-за поворота и вылетели. Не сорок штук, конечно, но штук двадцать точно. А у меня обед с собой. Ну, кулек черный. Поставил на обочину. Бежать бесполезно. На двух ногах от четырех не убежишь. Достал шокер. Нажал кнопку. Пашет. Кровь заиграла. Финал не финал, а хорошо. Почему-то «Форреста Гампа» захотел пересмотреть. Не хотел, а щас захотел. Впереди вожак бежал. Крепкий, лобастый, рыжей масти. Двортерьер. Еще раз шокером вжикнул. Думал — испугаются. Какой там! Припустили. Встал в стойку. Руку левую вперед выставил. Положил палец на кнопку. Тридцать метров. Двадцать. Десять. Пять. Изготовился, аж живот скрутило. Сейчас! Не сейчас. Мимо пробежали. Я офигел. Вообще их маневра не понял. Оборачиваюсь, а там баба с ведром стоит. Свора к ней подбежала, и давай вокруг прыгать. А баба из ведра жратву достает и собакам швыряет. За ухом чешет. А псы ластятся, играют. Один на спину лег, брюхо подставляет.

    У меня от напряжения веко левое задергалось. Сунул шокер в карман. Подошел.

    — Здравствуйте. А я уж думал, сожрут меня.

    — Привет. В том годе подрали парня, щас вот кормлю. Я в столовке поварихой, отходов дополна, не жалко.

    — Понятно. Я видел, вы из дома выходили...

    — Я тебя тоже видела.

    — Да. Там занавеска на первом этаже. Вы не знаете, кто там живет?

    — А тебе зачем?

    — Низачем. Занавеска красивая.

    — Там никто не живет. С августа. Мать от водки померла, а дочку в детдом отдали. Ей пятнадцать всего. Мария.

    — Почему вы сказали Мария, а не Машка?

    — Мария сказала?

    — Мария.

    — Хм... Она занавеску вышила. Мать, пока мало пила, научила, а у ей Божий дар. Знаешь чего?

    — Чего?

    — Я тебе ее продам за пятьсот рублей. Хочешь?

    — Нет. Пусть висит. Не снимайте только.

    — Не сниму. Ты собак чем стращал?

    — Шокером.

    — Котлету лучше бери. Надежнее.

    Попрощались. Баба с ведром ушла к себе, а я на овощебазу. Свора растворилась в кустах. Всю зиму занавеска провисела в окне, а весной исчезла. Я зашел в квартиру, а там погром. Обломки, стекло битое. Может, бомжи натворили, а может, Марию удочерили, она занавеску забрала, а уже потом бомжи пришли.
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     Заячья кровь
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Понимаешь, говорила Ангелина, проводя шпателем по стене, я родилась для праздника и больше ни для чего. Понимаю, отвечал я, склоняясь над ведром раствора, чтобы промешать его перфоратором. Мы с Ангелиной шабашили на стройке в бригаде отделочников на Куфонина — херачили под чистовую 15 этаж «панельки». Я попал сюда через баптистского пастора Игоря. Ангелина месяц назад приехала из реабилитационного центра. Она красивая, но своенравная. Мы с ней ровесники. В двадцать девять лет мантулить разнорабочими как-то стремно. Нет, сама по себе работа нормальная, просто пока руки заняты, все время думаешь — а что дальше? Ничего, понятное дело. Вроде короткое слово, а такое глубокое, что в нем запросто утонуть можно.

    Я стараюсь от этого омутка держаться подальше. Если не получается, я начинаю перечислять, чего именно не будет: своей квартиры, больших денег, крепкого здоровья, новой любви, неодиночества, красивой смерти за правое дело, некрасивой жизни за правое дело, автомобиля. Обычно я перечисляю этот список монотонно, а слово «автомобиль» выкрикиваю голосом Якубовича. В детстве я смотрел «Поле чудес». Мы всей семьей смотрели, за чаем и пряниками. Типа, семейная традиция. Думал, вырасту, поеду к Якубовичу и выиграю суперприз. Сейчас я бы предпочел квартиру, а тогда хотел автомобиль. А когда вырос, мне эта передача страшно глупой показалась. Фальшивой сверху донизу. Я ее до конца даже досмотреть не смог. Она консервирует консерватизм. Этакая карикатура на русский народ. Не удивлюсь, если наши политики составляют мнение о народе, просматривая «Поле чудес». У них есть соленья, какая нефть, о чем вы?!

    Я намешал два ведра раствора и взял широкий шпатель. Я люблю мешать раствор. С большими вещами вроде любви, веры, судьбы никогда не понятно — они идеальные или нет? А с раствором все ясно. Если нет комочков — он идеальный, если есть — не очень. У меня очень. Очень. Забавное слово, если вдуматься. Одну букву всего поменяй, и получится «осень». «Осень, осень, ну давай у листьев спросим, где он, май, вечный май!» Я иногда напеваю эту песенку «Лицея», когда работаю. Всех это бесит, потому что у меня нету слуха и голоса, и потому что песни мирские. А Ангелину не бесит. Она говорит — лучше ты, чем «Господь Саваоф». Не знаю. Если честно, я запал на Ангелину, но нам этого нельзя. «Нам» — это баптистам. Мы с Ангелиной не специально баптистами стали. У них реабилитация бесплатная, вот мы и стали.

    Я полгода назад из центра вернулся. С братьями живу на квартирном детоксе. А она с сестрами. Это такая программа религиозного сопровождения в мирскую жизнь. Чтобы сразу в соблазны не уйти. Ну, то есть, чтобы вообще не уйти. С моей стороны это подло. Ну какой из меня баптист, когда я на вечерней молитве не Христа вижу, а голую Ангелину? А самое паршивое — я с Христом согласен. Он ведь обычные вещи говорит. Как в «Осторожно, модерн!», помните? «Правда! Живите по правде!» А как по ней жить? Правда однообразна и бела. А хочется разнообразного, серо-буро-малинового в крапинку. В этом вся проблема. «Вы умерли для греха, как же вам жить в нем?» Благословение, благодать, благонадежность. Бла-бла-бла. Целая Библия бла-бла-бла, а я хочу за Ангелиной пойти и все лицо ей зацеловать, как сумасшедший. И ничегошеньки не могу с этим поделать.

    Шпателем я справа налево вожу, мне так сподручнее. Мы с Ангелиной рядом штукатурим. Я очень нежно шпателем вожу, если на нее засматриваюсь. А она, когда заметит, говорит шепотом: Паша, блин, у тебя раствор отваливается. Я, конечно, спохватываюсь и нормально начинаю работать. А потом снова нежно. И так всю смену. Выласкиваю стену. Вообще-то братьям и сестрам нельзя пересекаться. Только на служении в воскресенье можно. Но для работы пастор сделал исключение. Правда, за нами бригадир Антон Петров смотрит. Он уже давно баптист, лет шесть. Если, например, мы с Ангелиной сильно разговоримся или, не дай бог, за руки возьмемся или обнимемся, нас сразу в разные концы этажа сошлют. Но бригадир иногда уходит. Когда цемент придет, или краска, или еще чего. В первый день мы с Ангелиной познакомились коротко, а потом три раза руками соприкоснулись: я ей перфоратор передал, она мне шпатель дала, и цемент из лифта вместе выгружали.

    Ну, как из лифта. Он с внешней стороны дома ходит. Вдоль рядка балконов без стенок. Такой поддон на палках, который по высоченной железной фигне ездит. Чтобы стройматериалы выгрузить, надо на этот балкон выйти и переступить с него на поддон. Там зазор между ними полметра где-то. А 15 этаж. Ветродуй. Ни поручней, ничего. Страшно и шатко.

    Я высоты боюсь, но не сильно, а Ангелина сильно. Она на балкон вышла и прямо обмерла. Я смотрю — бледная-бледная стоит и глаза зажмурила. Ты чего? — спрашиваю. Ангелина молчит. Губу прикусила. А потом шагнула ко мне, вцепилась и обняла. Бригадиру нас из комнаты не видно, мы за стенкой. Хотя Ангелина, наверное, об этом не думала. Опору просто искала. Я ее тоже обнял. Как-то совершенно естественно. А я дурак. Я такие приливы чего-то настоящего не умею молча переживать. Зашептал: хватит, не бойся, я тебя не брошу, я тебя крепко держу. А она шепчет, как маленькая: крепко-крепко? Крепко-крепко, говорю. Ни ветру не отдам, ни высоте, никому. Больше я Ангелину на балкон не пускал. Не демонстративно не пускал, чтобы бригадир уши полоскал, а просто быстренько шел и выгружал строймат в одну каску.

    У нас чудные диалоги произносились. Тогда они мне чудными не казались, а сейчас кажутся. Это не как с «Полем чудес», по-хорошему. После объятий на балконе мы с Ангелиной очень хотели поговорить. Меня прямо перехлестывало от этой потребности. И ее, видимо, тоже. А бригадир пасет. Вот мы и говорили вглубь себя. А когда бригадир уходил, начинали говорить вслух с того момента, на котором остановились внутри. А еще я думал, что вот не привезут ее завтра на работу, и всё. Сотовых телефонов нет, жилья нет, номерами-адресами не обменяться. Нет, я думал, конечно, уйти от баптистов. И Ангелину увести. Но куда уходить? Ладно бы деньги были. Или кости куда бросить. По нулям. Снова бомжевать? Жратву в «Магнитах» тырить? Спать на трубах? Надолго нас не хватит. В сентябре еще туда-сюда, а в декабре? «Синька» попрет. А от «синьки» и до «солей» недалеко. Разве что к Якубовичу на «Поле чудес» двинуть. Автомобиль!

    — Паша, я работала проституткой.

    — Ангел, я был разбойником.

    — Паша, я барыжила наркотой.

    — Ангел, я хлопал барыг.

    — Паша, у меня ВИЧ.

    — Ангел, у меня гепатит С.

    — Паша, я не верю в Бога.

    — Ангел, а я верю. Но в какого-то другого, не в ихнего.

    — Паша, я делала аборты.

    — Ангел, я пытал людей.

    На четвертый день работы у нас появилась маленькая мечта. С нашего 15 этажа открывался красивый вид на Мулянку. Мулянка не бог весть какая речка, но это бог весть какая речка, если смотреть на нее с высоты. Хотя дело тут не в Мулянке. Нам хотелось сходить туда на пикник только вдвоем. Сосиски, хлеб, чай, без вина. Да вообще безо всего, лишь бы лежать на покрывале, смотреть в небо, на воду и ничего не делать. Я даже думал подойти к бригадиру и сказать ему, что хочу взять Ангелину в жены, но не подошел. Глупо подходить, если знаешь ответ. «Вот пройдешь детокс, примешь водное крещение, тогда и будешь думать о женитьбе. Царство Божие ищи, а не женщину вожделей». Целибат, разумеется. Или живи по нашим правилам, или скатертью дорога. Отчасти справедливо, но отчасти.

    Был пятый день отделочных работ. Я мешал раствор у розетки, когда услышал крик Ангелины. Побежал. Мы работали в большой комнате посередине этажа. Заканчивали уже. Если честно, я решил от баптистов уйти. Вместе с Ангелиной. На улицу. По вере. Типа, если любовь, значит как-нибудь сложится. Авось, конечно, но куда в таких делах без авося? Ангелина стояла на балконе. У входа на балкон замерли два здоровенных мужика. Бригадир бледнел в углу. Я растолкал мужиков и шагнул к Ангелине. Меня попытались ухватить за локоть, но я стряхнул руку. Подошел. Обнял. Ангелина вцепилась в меня, как тогда, в первый раз. Один из мужиков заговорил мне в спину. Что-то про наркоту, на которую их кинула Ангелина. Пусть, типа, щелью отрабатывает. Или пастью. С ними этот катет не прокатит. Бог-шмог, ссать они хотели. Иди сюда и все такое.

    Я напрягся. Вот оно как бывает. В шаге от заветного бережка. Если уж понеслась житуха в овраг, видно, туда ей и дорога. У меня отвертка в кармане была. А лифта нет, чтобы уехать. Достал отвертку. Ноги напружинил. Думал, скакну и ёбну в горло. И второму ёбну. Затыкаю, как зверьков. В голове красиво выходило, а на деле срать захотел и промедлил. Заочковал, не ожидал, заячья кровь. Не знаю. Ангелина меня поцеловала. Нащупала губы и поцеловала. Я обалдел. И отвертку из руки забрала. И ушла. Я обалдел. Стоял и смотрел, как она с мужиками уходит. Внутри кто-то верещал: «Гаси их, Паша! Догоняй и гаси!» А я слушал и не догонял. И не гасил. Какая-то отстраненность на меня напала. Оцепенение. Вышел с балкона. Курить резко захотел, как в детстве. Тут бригадир чё-то понес. Бог там, не Бог, дороги, не дороги. Так мне он противен стал, что я к нему шагнул и въёб в нос. Тот упал. Я ногой въёб. И еще раз. Замесил, как зверька. Нехуй мне тут, блядь!

    Ушел со стройки. С перфоратором. Продал на металлке. Забухал. На Мулянку ходил. Все лето ходил. Думал — придет. Не пришла. Четвертый год хожу. Всю жизнь буду ходить. Жена спрашивает: чё ты туда ходишь? А чё я? Пока хожу — ништяк, а как перестаю — херово. Что там дальше будет? А хоть бы и ничего! Полешек щас в костерок подкину, и нормально.
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     2005 год. Култаевские события
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В Култаево поехали. Денюха. Шашлычок там, водочка, тоси-боси. А меня бабы любят. Не знаю почему. В пользу их глупости аргумент, нежели в русло моих достоинств. У меня какие достоинства? Придурок кривоногий. Наверное, им на моем фоне приятнее себя осознавать. Свяжешься с каким-нибудь принцем — и думай потом. А со мной свяжешься — и прямо осознание. Приятно. И неприятно. Такое бывает. Человек есть тело, душа и дух, учил меня один поп по пьяной лавочке. В Слудской служил. Рыжебород был. Однажды заманил к себе женщину арбузом и водкой. Зимой. Женщина арбуз увидела и пошла за ним, как за христианским чудом. А поп их в парафин на зиму закатывал. Не женщин — арбузы. Герметично так. Закатает — и на балкон. А зимой вскроет — и пожалуйста. С фантазией мужик был. Не знаю, от чего умер. От жизни, видимо.

    Короче. Тело, душа и дух. Им редко одновременно бывает хорошо. Телу хорошо — душе плохо, душе хорошо — дух страдает. Духу ништяк — все остальное в ахуе. В этом раздрае писечка жизни, я думаю. Я когда в таком ключе рассуждаю, мне Ирония завсегда говорит: «Экий ты филосóф!» А я чего... Я понять пытаюсь. Вот любят меня бабы за то, что я фон. Телу, конечно, от этого хорошо, а душе и духу херовастенько. Это с одной стороны. А с другой — моему блядскому поведению имеются причины. То есть — причина. Одна. Женского пола. Я эту причину так любил, а она меня так не любила, что я три года не мог заниматься сексом. Без дураков. Чувство вины, понимаете? Будто я сейчас Бога предам. Вот возьму и как последняя сука предам.

    С семнадцати до девятнадцати лет сидел в запасе. Все вокруг трахаются, а я грущу. А когда грустить перестал, давай наверстывать. А наверстывать всю жизнь можно. У нас тушки тяжелые, быстро колею боронят. Влез — не вылезешь. Глазками, там, бровками. Ямочки. Плечиками еще. Метóда. С бабой главное вовремя слушать и вовремя говорить. Цимес в том, чтобы не перепутать. Для меня всякая баба особенная. Внутри я понимаю, что если каждая особенная, то никакая не особенная. Но молчу об этом с блеском. Я вообще все гадкое делаю с блеском. Это что-то обратное таланту. Если, например, талант — это гора, то мое свойство — овраг глубокий. Гитлер вон Марианскую впадину в себе таскал. Так что я не так, чтоб уж так, вы не подумайте.

    А в Култаево зимой ништяк. Тишина, домики, снег белый, рассыпчатый. Восемь человек нас приехало. Перечислять не буду, вы все равно никого не знаете. Джону двадцать пять стукнуло. Он кольщик. Краски пластиковые, аппарат из Москвы выписал. Профессионал. Приехали, разложились. Мангал, шашлык, водочка. Дали. Еще дали. Завечерело, захорошело. Пошли гулять. А с гонором все. Приперлись в култаевский кабак. А с нами Гриша был. Его в секции бокса так по башке били, что он, видимо, привык. Ничем другим я не могу объяснить его поведения. Он зашел в кабак и первого попавшегося человека ударил локтем в лицо.

    Я-то был настроен миролюбиво, потому что под закуску пили. Конечно, запроисходил боевик. В кабаке немного народу тусовалось, и мы их всех победили. На улицу вышли. Хотели в дом пойти, но решили покурить. Пока курили, култаевские набежали. С топорами и лопатами штыковыми. Деревенский колорит. А еще девушки местные подошли. В Култаево мало что происходит, а тут целых восемь убийств намечается. Глупо такое пропускать. А у меня рефлекс. Я когда симпатичную мордашку вижу, сразу к ней иду. Пошел. Нас не с места в карьер стали бить, а как бы «стрела» получилась. Не знаю, о чем там наши с аборигенами толковали, потому что я толковал с девушками. Их две было. Подошел такой и говорю:

    — Привет, принцессы. Нас щас убьют. Можно я постою рядом и просто посмотрю на вас? У вас потрясающие лица. Меня Коля зовут.

    — Меня Даша.

    — А я Света. Смотри, конечно.

    Зарделись. А морозец. Щечки в огне. Свежесть двадцатилетняя. Звезды светят. В баню бы, думаю, щас, а не от топоров уворачиваться, боже мой! Одной в глаза посмотрел, другой. Улыбнулся слегка. Они тоже заулыбались. Ямочки обозначили. Ну, одна обозначила. Вторая зубки-жемчужинки выказала. Губки, главное. Ай, думаю, пошлó оно всё! Приблизился, обнял обеих, притянул, зарылся носом между голов. Волосы холодные, духи дешевенькие. Милота. А девчонки не вырываются. Чувствую — руками по спине елозят. Мои, думаю, мои, только б вырваться.

    Поворачиваюсь — Джон с местными толкует. Его знают чуток, может, и пролезет. Занадеялся. Зря. Гриша полоумный из толпы выпрыгнул и всек их главному. Понеслась пизда по кочкам. А как драться, если нас восемь, а их тридцать? Слава богу, топоры из снега никто не выдернул. Трезвые потому что. Будний день. Только мы, дураки, бухаем. Короче, стали они нас бить. На меня тоже побежали. Я отнекиваться не стал. Пиздюлина не топор, пережить можно. Минуту на ногах простоял. Потом сзади напрыгали, повалили. Я голову закрыл. Мне в таких ситуациях почки жалко, но голову больше. Один раз три дня кровью ссал, было дело. Чувствую — упал на меня кто-то. И тут же слышу — Света орет. Типа, это наш друг, идите на хуй! Я на вас заяву напишу!

    Ушли. Не на хуй, конечно, но ушли. Других бить. А на мне Даша лежит. Вставай, говорит. Встал. А наших по всему пятаку запинывают. Света, говорю, Даша, спасайте моих друзей, убьют ведь! И как-то, знаете, все смешалось. Култаевские допетрить не могут — свой я или чужой? С виду вроде чужой. Но если чужой, почему за меня местные девчонки мазу тянут? Непонятки. А когда абориген сталкивается с непонятками, он мнется и теряет уверенность. Мы с девчонками просто бегали по пятаку и всех растаскивали. Никто даже не рыпался. Люди не жестоки. Мало по-настоящему жестоких людей. Когда тебя уже оттащили, когда две девчонки визжат, как сирены, запал проходит, и уже неохота пинаться.

    Короче, ушли култаевские восвояси. И мы ушли. К Джону на дачу. И Света с Дашей ушли. Со мной. Правда, в смысле секса у нас ничего не получилось. Мы набухались все, и я в бане ногу обварил. Я думал, в кранчике холодная вода, а там кипяток. А у меня ступня как раз под кранчиком стояла. Девчонки меня потом лечили. Два дня. Компрессики делали, дули, жалели всячески. Джейкоб Барнс и две леди Брет Эшли в Култаево. А я им стихи читал по памяти. Бродский-шмотский. Ну, вы поняли. Тело, конечно, офигевало, но дух и душа нормально кайфанули. Светочка и Даша. До сих пор люблю.
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     Никчёмыш
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Осень. Сплю, как заколоченный. Небо превратилось в непобеленный потолок. За окном пермскость. Грязь решетниковская. Путинское бессилие. Надо делать революцию, но не сегодня, не сегодня. В пятницу, может быть. Или в субботу. Сегодня дел невпроворот. У меня всегда дел невпроворот, если вдуматься, потому что я каждый день с похмелья. С похмелья я просыпаюсь третьим. Первым просыпается холодный пот, и давай сновать, особенно в межбулии. Потом в этом поту зарождаются мурашки. Они тоже снуют, но всё больше по верхам. Затем просыпаюсь я. То есть сначала просыпается рот и говорит что-нибудь энергичное, как бы пытаясь оживить организм. Обычно он говорит: «Эх, блядь! Ебаный в рот! Да ну нахуй! Почему мы, сука, живы?» Отвечают ему глаза. Мутно отвечают, нехорошо, обводя комнату легкой пизданутостью. Далее — ноги. Я на них смотрю, как на чужие. Мне не верится, что они пойдут. А когда они идут, я прямо радуюсь. У меня отец зимой по утрам так радовался, если «Волга» без кипятка заводилась. Мне кажется, я из-за отца людей не люблю. Он у меня в бухте Холуай служил. Помню, идем мы со второго участка от дяди Коли (это папин брат, он в 2008 году удавился на портупее, потому что заболел неизлечимо). А батя палку взял и давай меня ею колотить, чтобы я бежал. А мне шесть лет, больно, зараза! Вначале я плохо бежал и много плакал, но через год втянулся и плакать перестал. Я вообще, по-моему, больше не плакал. Мужчины не плачут, так ведь?

    Потом батя меня на карате отдал. Восемь лет мне было. Пиздил после тренировок так, что любо-дорого! С порогом болевым еще работал. Боль, говорил, это такая хуйня, которой ты можешь доверять, сынок. Окурки мне об руки тушил. Подопьет и тушит заместо пепельницы. По первости я визжал, конечно, как порося, а потом ничего, обвыкся. Мама-то померла. Я, батя да сестренка Катя остались. А она младшенькая. Шесть лет со мной разницы. Он ее не трогал, пока не подросла, а когда подросла, тоже за воспитание взялся. Он пока меня одного воспитывал, я ее под письменным столом прятал, простынкой закрывал и тогда уже к нему шел. Мне пятнадцать было, а ей девять, когда я внутри себя не стерпел. Катя с улицы пришла накрашенной. Ее старшие девочки накрасили. Батя как увидел, сразу взвился. Схватил Катю за шею и в ванную поволок. Блядь размалеванную вырастил, говорит. Не потерплю в своем доме! А потом на кухню уволок — пороть. А я в комнате сижу и ладонями уши в башку пытаюсь засунуть. Не засовываются. А Катя сначала визжала, а потом притихла и заплакала, как котенок. У нас кошка котят родила в том году. Я их всех в ведре утопил. Я их не хотел топить, но батя сказал, чтоб я не моросил, как опёздол, а закалял характер. Закалил. Одного достал, когда отец покурить ушел. Беленький такой. У него водичка из ротика полилась, а потом он заплакал. Как вот Катя сейчас. Не знаю. Он ее минуту, наверное, порол, когда я с дивана встал, взял табуретку и пошел на кухню.

    Я батю очень-очень боялся, шел к нему и каждую секунду какать хотел. Но сестренку, видимо, я больше любил, чем батю боялся. Любовь, она всегда больше страха, понимаете? Батя не ожидал. Я уже и карате прошел, и дзюдо, и боксом занимался. Он спиной ко мне стоял. Я спиной к входу никогда не встаю, а он потерял бдительность, расслабился. Хуйнул табуреткой ему в затылок со всей дури. Батя упал. Кровь в три ручья. А я затупил. Мне бы добить сразу, шанса не дать, а я замер и стою, как дурак. Батя поднялся. А у нас кухонные ножи хорошие. Негибкой стали. Он нож, я нож. Сестру из кухни вышвырнул. Беги, говорю, Катя! У нас тут мужской разговор. А батя ножевому бою горазд. Я тоже горазд, но не так. Мы бы не стали один другого резать, если б у нас планки одновременно не опустились. У бати после табуретки планочка съехала, а у меня, когда я понял, что пиздец пришел. Помню, у бати пена кровавая на губах запузырилась. У меня тонкий длинный нож был, для рыбы. А у бати широкий, мясной. На самом деле все очень быстро произошло. Я Катю вышвырнул, повернулся, а он уже летит. Эмоции, понимаете? На эмоциях ножом не надо, на эмоциях оглоблей хорошо. Стакнулись. Он — мимо, я — попал. Я финт провернул. Бросил нож в левую руку и вдарил. А печень, она как раз под ножом получается, если слева бить. Чего ты, говорю, батя, как котенок скулишь? Помирай уже, говорю. Помер.

    Потом много чего было. Сестренку в детдом угнали, а меня в психушку сначала, а затем на Балмошную. Там малолетка раньше пермская располагалась. Три года в ней кантовался и еще два на взросляке. Играючи отбыл. Умений-то больше чем хватит. Не блатным, ничего. Мужиком на спокухе. Меня не трогали. Бельмондо называли. Типа, нам крови в бараке не надо, ну его. В двадцать вышел. Поехал сестру искать. А она в детдоме с ума сошла. Ф20 какой-то, еще какой-то Ф. В психоневрологическом интернате лежит, в Оханске, на Ленина, 9. Приехал. Ни бе ни ме ни кукареку. Галоперидол или чего там. Меня не узнает. Фотки показал — разбуянилась. На вязках, говорю, держите? Нет, говорят, заботимся. Узнаю, говорю, что обижаете, сестру выкраду, а вас сожгу. Прогнали. Сами, типа, с усами, сожжет он... Обиделись. Я — в Пермь. Квартира-то осталась. Живи — не хочу. А я, оказывается, не хочу. Дворником в автосалон насилу пристроился. Не, пятнаха в месяц, жить можно. А потом пить стал. Были, конечно, какие-то бляди, но так чтоб любовь — такого не было. Обратно подумывал сесть, но не сел. Наелся насилием, не хотел больше... Ничего не хотел, короче. К бате на могилу все думал сходить — не сходил. К маме сходил, а к нему нет. Ступор какой-то. Тут водка и подоспела. Я долго без нее жил — пять лет, а потом стал жить с ней. С ней хорошо. Все время при смерти. Это состояние мне кажется жутко справедливым. По первости, как напьюсь, все время думал в Оханск поехать и сестру убить. Ну, чтоб не мучилась. Это ведь не убийство, это как помидор нарезать или там банан сорвать. Не знаю, почему банан. Крахмал, видимо. Привык к крахмалу, пока в зоне жил. Правда, к водке шибче привык. Водка и книжки. Когда не пью — читаю. Когда не читаю — пью. Была бы надежда, а надежды нет. Сестру бы как-нибудь... воскресить. А как? Никто не знает.

    Работу дворника, конечно, проебал, но вскоре другая подвернулась — стоянку охранять. Там конкуренции никакой — все пьют. Надо крепко постараться, чтобы выделиться на общем фоне. А рядом, что характерно, притончик. Через дорогу прямо — зашел, остограммился, покурил и в будку. В притончике весь народ с биографиями, но без будущего. «Люди-раки» я их называю. Антру-антра, пиздец-пиздец. Машка, ее по малолетке изнасиловали, вот она и пьет. Кто откинулся, кто по призванию. А бывает, совершенно порядочные заходят. Я там вот какой феномен заметил — мы все недохваленные. На днях пьем, пришел работяга с завода. Выставил на стол три бутылки «Пермской», пачку «Явы», сочка два пакета. Дали. Еще дали. А ему все: большой ты человек, Валера! А он жаловаться. Ипотека, двое детей, жена растолстела. А ему: герой, детей поднимаешь, ипотеку тащишь, а баба похудеет, куда она денется? И главное, слушают внимательно и точно хвалят. И за трудолюбие, и за щедрость, и за общую основательность.

    А Валера на глазах расцветает. Родным ведь даже в голову не приходит похвалить его за то, что он жопу на заводе рвет. И Валере не приходит в голову похвалить жену за умытых детей и вкусно сваренный борщ. Все вокруг считают всё вокруг как бы само собой разумеющимся. А тут не считают. Тут собрались серьезные алкаши, битые жизнью. То есть тонкие психологи. В следующий раз, когда Валера решит загулять, он снова сюда придет. И таких Валер с десяток наберется. Ихними монетами притончик и живет. Они тебе душевность и похвальбу (ну, и крышу над головой, когда зима), а ты им водку и сигареты. В каком-то смысле не развод даже — обычный обмен. Я-то, понятно, не попадаюсь. Меня хвали не хвали — былого однохуйственно не воротишь. На сантиметр всего выше бы взял, и не попала бы Катя в детдом. И с ума бы не сошла, двадцать один был бы ей щас. То есть ей все равно двадцать один, но другой двадцать один, ненормальный. Так бы техникум какой, любовь-морковь, а не сопли в Оханске на вязках пускать. Батю меньше жальче. Он — воин. Спятивший, но воин. А воину от ножа умереть самое то. Неправильно только, что нож этот я держал.

    Ну так вот. Проснулся я с похмелюги, умылся, оделся и попер в притончик. По решетниковской грязи сквозь путинское бессилие и прочую пермскость. Сидим на кухне с Машкой и Сергияшкиным. Валерон подгреб, гулёна. Тут парень приличный на кухню зашел. Молодой, лет двадцати пяти, лицом гладок, без тени того вырождения, что на нас всех давно лежала. Я аж удивился. Ты кто, говорю, паря? Пётр, отвечает. Оказалось, неделю тут пьет, а сам с Железки. По евроотделке пашет, щас в отпуске. Чего, говорю, тебе здесь надо? С женой разводится. Горе и драма. Не знает, как такое пережить. Любит ее очень, а она к другому уходит. Ребенок есть. Вот, типа, и пьет — стресс снимает, заливает будущее одиночество. Тебе, говорит, Никита, не понять, как мне хуево. Меня прямо наизнанку выворачивает, так мне паршиво. Ты-то, говорит, поди, и женат не был? Не был, говорю, кому я такой алкаш нужен? Во-о-от! — говорит. И я не нужен. Буду теперь пить, пока не помру. Как ты, говорит, буду. Никчёмышем. Хорошее слово, мне понравилось. Никчёмыш. Шел бы ты, говорю, Пётр домой. Не нужно тебе с нами пить. Здесь в один конец пьют, а тебе надо в два. Дочка, говорю, всё же. А что дочка? — говорит. Не даст она мне с ней видеться.

    Тут на меня Машка зашикала. Отвела в комнату. Чё ты лепишь? — говорит. У него денег куры не клюют, вот пропьет все, тогда пусть идет, а щас не вздумай его подстрекать. А я: завалила бы ты еблище, Мария. Он молоденький совсем, нехуй ему тут вшей и сифилисы ловить. Но приставать не стал. Пётр сам дальше хотел бухать, а кто я такой, чтоб других неволить? Неделя прошла. Я две смены на стоянке отбарабанил и снова в притончик. Думал, Петра этого и след простыл. Нихуя подобного. Комнату облюбовал, поселился, носки в раковине полощет. Раньше водку пил, щас уже асептолином не брезгует. Рожей опух, испоганился, на меня стал похож. Пивнули, то-сё, пролетел день. А вечером тучи расползлись и прямо звезды. Я на улицу вышел покурить. Вдруг ко мне девчушка лет пятнадцати. Я, говорит, ищу своего брата Петра Вахромеева. И фотку Петрухи тычет. В телефоне. Довела меня до растерянности, короче. Сдать вроде как не по-пацански, не сдать вроде как не по-людски. Обмозговал. Приходи, говорю, сюда утром, ровно в 9:00. Но не одна. С мамой, с папой, с женой брата и с ребенком приходи. Есть у Петра ребенок? Есть, говорит. А жена от него к другому уходит, так? Не так, говорит. Пётр пить стал много, а она ему сказала, что к непьющему уйдет. Вот ведь, думаю, пиздобол какой! Алкаш — драматург на выданье. Будет тебе утром пьеса, на всю жизнь запомнишь, сучёныш!

    Запомнил. В девять утра пригласил Петра к подъезду — покурить и попиздеть за добычу «бормотухи». Он как своих завидел, попытался сквозануть. Придержал за локоток. Пётр в драку. Увернулся головой три раза, сунул двумя пальцами в печень. Стих. Про развод, говорю, не чеши. Еще раз у Машки увижу — обеззублю, как старуху. Иди домой, нехуй тут вату катать в компании действительно безнадежных людей. А мать с отцом, с женой, с сестрой, с дочкой обступили Петра и не нарадуются. Пойдем, говорят, Петенька домой! Мы по тебе все очень соскучились! Кодировать тебя будем. Есть, типа, грамотный специалист. А потом ко мне прицепились. Как вас зовут? Никита. Пойдемте с нами, Никита. У нас большой дом на Железке. Мы вам хотим помочь за то, что вы помогли нам найти Петеньку. Я аж икнул. С вами, говорю, это как? Ну, у нас жить, закодируем вас, с работой поможем. Ладно, я вовремя сообразил, что они в состоянии аффекта. Не, говорю, спасибочки. Мне здесь решительно заебись. Забирайте Петруху и уёбывайте, пока я вас всех не отпиздил ради хохмы.

    Ушли. Не ожидали таких возмутительных речей. А мне чего? Я на своем месте. А на следующий день к Машке на хату мутные люди забрели. С Новыми Заветиками. Бог-шмог, ля-ля-ля. Хули, говорю, ля-ля-ля. У меня вот сестра сумасшедшая, как мне быть? И обсказал положуху. Мутные задумались. Ихний старший слово взял. То есть сначала Новый Заветик взял, а потом слово. Вот здесь молитва написана, говорит, видишь? Я тебе страницу загну, а ты как к сестре приедешь, руку правую на лоб ей положи и молитву эту прочитай. Я заржал. Чё ты, говорю, мне фуфло толкаешь, ёбнутый, что ли? Фуфло, говорит, конечно. Вера одна. Мифология. Но один шанс из миллиарда есть. Типа, решай сам и все такое. Не знаю. Езжу теперь в Оханск раз в неделю, как дурак. Руку на лоб кладу, читаю. Сестра ведь. Родная кровь. Катенька-малютка. Под столом прятал. Ёбнутые они, мутные. Это понятно. Фуфло там, мифология. Но вдруг, блядь, поможет? Больше-то нету ничего, кроме этого «вдруг».
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     Подкова

    

    [image: after_title]

Был сентябрь. Я сидел за столом и смотрел на подкову. Так сидят в лесу и глядят в костер. Обычная подкова. От лошади. Ничего особенного. Она у меня с четырнадцати лет. Вместо кастета держу. Давно из шкафа не доставал, а тут достал. В Питер летал. К сестре. Она летом в Пермь приезжала. К отцу ездила. Он в Гамово живет, в своем доме. С баней. Я к отцу неоднозначно отношусь. Он сварщик, бывший алкаш, каратист и морпех. Додзё Сётокан. Где нашел его в семидесятых? В подвале, наверное. Он хоккеем так-то занимался. За «Молот-Прикамье» играл. Когда в армию забирали, клюшку сломал и во Владик служить уехал. Оттуда — в Кандагар. Перекрытым вернулся. Подопьет под супец и Лёньку Цаплина видит. А Лёнька давно в земле. Задраили его моджахеды. Отец когда дебрил, я сестру к бабушке отводил. Она боялась. Мы все боялись. Страх, как радиация.

    Если отец не пил — нормально. Ятаган мне из лыжи сделал. В секцию водил. Пахал на трех работах в девяностые, чтобы семью прокормить. На рыбалку гоняли. Окунь, жерех, судачок. Спиннинговали. Я однажды чайку поймал. А блесну жалко — «Кастмастер». Подмотал. Чайка орет, клювом щелкает. Страшновато. А батя ее цап за клюв и освободил. Лети, говорит, обжора. Улетела. Другой раз лося видели. Он Каму под Оханском переплывал. В горах змею наблюдали. Гадюка на камушке пригрелась, а батя палку взял, подошел к ней и давай играть. Я офигел. А он поиграл-поиграл, да как даст ей палкой по башке. Наповал. Не люблю, говорит, змей. Здесь маршрут туристический, вдруг укусит кого. Жаль, фотика не было. Закат, гадюка, отец палкой забавляется, а в воздухе смертью пахнет.

    Я сразу понял, что он ее убьет. У него незадолго до жестких событий взгляд меняется. И походка. Он весь каким-то другим становится. Легко так начинает ступать, как бы сдерживая силу. И улыбается. Он усы носит, сколько себя помню. Чтобы шрамы на губе скрыть. Он не падает. Ему однажды мужик здоровенный у ларька засветил, а батя кровь сплюнул и всю макитру ему оттоптал. Отец всегда топчет. Чтобы без иллюзий. Два года условно наскреб. А в 2010-м он из семьи ушел. С одной стороны — скатертью дорога, с другой — батя все-таки, рукастый, мать одна осталась, деньги в дом приносил. Ушел и ушел, короче. Не будем об этом.

    Теперь мы с сестрой к нему в гости наезжаем. Отец свой домик «фазендой» называет. Сестра, когда из Питера нагрянет, так и говорит: «На фазенду надо, отца навестить». Я к нему реже езжу. Не знаю. Сложнее мне себя уговорить. Сестра младше меня на семь лет, плохо помнит. А я на память не жалуюсь. Стоит лишь закрыть глаза... Но я их не закрываю. Я не сентиментален. Не люблю я переживать по поводу прошлого.

    Последний раз сестра ездила на фазенду 15 июня. Я это запомнил, потому что португальцы с испанцами на чемпионате мира 3:3 скатали. Вернулась пришибленной. Чё, спрашиваю, случилось? Да снова, говорит, подбухивает. И глаза отводит. На следующий день в Питер уехала.

    А в сентябре уже я к ней в гости пожаловал. Музеи, конечно. Ночью по Невскому гуляли. Сблизились, как в детстве. На разведение мостов ходили. Назад идем, а сестра говорит:

    — Помнишь, я к отцу ездила?

    — Помню. И чё?

    — Он меня из парилки не отпускал.

    — Это как?

    — Пошли с ним париться. Мне жарко стало. Я захотела уйти. А он с полки встать не дает. Никуда, говорит, ты не пойдешь. Сейчас отец из тебя веничком всю дурь выбьет. И поддал. Я там чуть не умерла, Коля. Плакала.

    — А он чё?

    — Не хнычь, говорит. Неженкой обозвал. Я уже сознание терять начала, когда он меня выпнул. Надышаться не могла.

    — Не езди больше к нему без меня.

    — Не поеду.

    Я улыбнулся. Я сразу завелся, но виду не подал. Зачем? Наше это дело, мужское. У отца психологическая доминанта надо мной. Когда с детства привык бояться, сложно перестать бояться, даже если вырос лошадинушкой.

    В Пермь вернулся — засел думать. А потом думаю: чё тут думать? Приехать, предъявить, да и стакнуться один на один. Там уж как бог даст. Только на машине надо ехать. До Гамово пока скорая доедет — два раза помрешь. Подкову вот достал. Я ей старшака в пятнадцать лет на эспланаде ухайдакал. Первомай был. Тогда пивалдер еще везде продавали. Киряли в дым. Я подпивший стоял, а ко мне двое старшаков подошли. Пока я одного слушал, второй в глаз щелкнул. Сотку хотели отжать. Не дал. Они свалили уже, когда я подкову в заднем кармане джинсов нащупал. Забыл совсем про нее. Нашел своих, побежали старшаков искать. Кругом палатки, шашлыком торгуют, фонтан, детишки сладкую вату едят, телки нарядные ходят. Ментов не видно. Смотрю — стоит мой обидчик, «Красный восток» из горла сосет. Достал подкову. С разбегу прямо в башку ему въехал. Кровищи — мама родная!

    Старшака как поездом сбило. А я озверел — давай на башке двумя ногами прыгать. Мужики скрутили. Убьешь, орут, ты чё? А я им по наитию — он меня при девушке ударил! Про девушку мужики поняли. Тут сирены ментовские. Пацаны в ахуе стоят. А мужики меня отпустили и говорят — беги! Побежал. Все наши побежали. Мишаня об рельсу споткнулся и мордой по щебню пробороздил. Ушли. Я ветровку темную в урну скинул. В белой футболке остался. На набережную выбежали и шагом двинули. С Перми Первой домой уехали. Потом стрелка со старшаками была. Мой терпила с Водников оказался. Наши старшаки их старшаков на базарге вывезли. Фартовая подкова. Много раз меня выручала. Я ее у приятеля в деревне нашел. Там и лошадей никаких нет, а подкова завалялась.

    Короче, позвонил я отцу. В гости, говорю, хочу. Попроведать. На воскресенье забились. Банька, шашлычок, по-семейному. Андрюха, приятель мой, согласился свозить.

    — Чё будет-то?

    — Кеч будет. Я с места начну, а ты не лезь. Там быстро все пойдет. Если не справлюсь, в травму на Никулина отвезешь.

    — А если справишься?

    — Тогда отца повезем.

    Андрюха усмехнулся.

    — А если ничья?

    — Если ничья, обоих и отвезешь.

    — Знал бы, хрен бы согласился.

    — Чё так?

    — А на хрена мне ваши семейные разборки?

    — Поздно.

    В воскресенье утром поехали в Гамово. За полчаса долетели по пустынной трассе. Подкову всю дорогу в руках вертел. Из заднего кармана сразу не достать. Из внутреннего тоже. А в боковой не лезет. Не лезет и всё, сука такая! Хоть выбрасывай. Не выбросил, конечно. Так за сестру отрихтую, через трубочку будет жрать. Папа — ума палата. Накручивал себя. Хотел вспомнить все дерьмо, которое он мне сделал. А вспомнил ятаган и чайку отпущенную. Хороший был ятаган. Головы у подсолнухов так и летели. Вжих-вжих!

    Приехали. У калитки, говорю, Андрюха, постой. Я щас отца наберу, он во двор встречать выйдет. Там и зарубимся. Позвонил. Подъехал, говорю. Выходи на свежий воздух. А вокруг красиво — березы не до конца опали, небо синее. Зашел во двор. Огляделся. Встал спиной к сортиру. Андрюха у калитки к бревну прислонился. Отец вышел. Смотрю — без усов и с прической модельной. Я офигел. Он за расческу-то не знает, с какого конца браться. Подошел.

    — Привет, сын.

    — Привет. Ты чё усы сбрил?

    — Сбрил вот.

    — А чё сбрил-то?

    — Закодировался, вот и сбрил.

    — А стрижка? В Думу собираешься?

    — Никуда я не собираюсь, не мороси. Просто решил новую жизнь начать.

    — Когда кодирнулся?

    — 18 июня. Бельгийцы Панаму 3:0 раскатали.

    — Помню, помню. Это через три дня после того, как испанцы с португалами 3:3 зарубились?

    — Я не смотрел.

    — Как это?

    — Так это. Бухой был. Тебе сестра ничего не рассказывала? Она ко мне приезжала.

    Я завис. Смотрел на усы, которых нет, на стрижку эту. Чё тут скажешь? Руку в карман сунул. Подкова. Или делай, или не делай.

    — Язык проглотил?

    — Не, вспоминал. Ничё не рассказывала.

    Я вытащил подкову. Отец удивился.

    — На хрена тебе подкова?

    — Мне-то...

    Я посмотрел на Андрюху. Березы еще эти! Небо, блядь, синее. Солнышко.

    — А я тебе ее привез. На счастье. Над дверью щас приколотим. Есть у тебя молоток?

    — Есть. Ты с кентом приехал. Зазнакомь хоть.

    — Андрюха это. Успеется. Иди за молотком. И гвозди возьми. Иди-иди!

    Ушел. Смута такая. Я Андрюху домой отправил. На такси, говорю, уеду. Чё-то непонятно пока. Отец молоток с гвоздями приволок. Приколотили подкову. Я, говорит, на шашлык, а ты на баню. Переоделся. Пошел топить. То ли очко жим-жим, то ли правильно поступил. Сестра ведь. До сих пор не знаю.
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Прямой как штык. Гренадер. С усами. Василий Михалыч. Дай ему боженька... Не даст. Никому не даст. Завод накрылся. Пизда с ушами. С рождения формовщик. Такое даже электричеством не лечится. Бе-ме, двух слов... Беда прямо. Когда выпьет — ничего, рычит, а так, на сухую... Слепоглухонемой сын лома. Дочь лопаты. Хуй, пиздец да ебанутый. Это в смысле лексикона. Ожегова, говорю, тебе надо. Учи слова и произноси перед зеркалом. Встань мужественно в полный рост и произноси. Тебя, говорю, из такси за матершину выгнали, а туда насильников берут. А Василий Михалыч с женой живет. Сын съехал, обормот. В 38-ю колонию. На шесть лет.

    Не знаю. Говорят, Пермь — культурная столица. Про культуру не скажу. И про столицу тоже. Хули мне... А вот то, что у нас зон дополна и заводов, это факт. Кому налицо, кому на другое место. Природа зато. Летом выйдешь, а над башкой небо круглое, как женская жопа. А зимой выйдешь — хмарь и плоскожопица. А иной раз выйдешь — звезды табунятся. Говорят, светлячки. Газ, говорят. Протоплазма какая-то. Хер его знает, но — объем. Руками не помнешь, так хоть глазами потискаешь. Сирень еще. Идем в том году с Василием Михалычем мимо театра, смотрю — кусты. Подошел. Занюхал смачно. Надо, говорю, прямо тут пить, а заместо закуски морду в сирень погружать и занюхивать. Сели. Дали. Еще дали. Полез Василий Михалыч мордой в сирень. Это как бабу нюхать, только не бабу. Замечательно. А он морду сунул, а там шмель. Ебнул в глаз. Невезучий мужик.

    Ну так вот. Давай он учить слова, а пока в охрану устроился. ТЦ «Семь на восемь». Скукота. Стоишь, как попка, целый день, а рядом лавка, но на нее садиться нельзя. И начальник — пидор. Не в том смысле, что гомосек, а по характеру и складу ума. С маленькими ручками. Он их кремом мажет. Василий Михалыч видел. Так и представляю — встает утром и мажет свои маленькие ручки кремом. Весь как из теста. Рыхлый. Вот у нас бригадир на заводе... Глыба. Царь Леонид с ломом наперевес. Ты ему подчиняешься не потому, что тебе сказали, а потому, что так само получается, естественно. А этот... Словно тебя против шерсти гладят. Но Василий Михалыч терпел. Ни мата, ничего. Молчок-волчок. А вечером встанет перед зеркалом, лоб наморщит и произносит:

    — Эклер — пирожное, Эллада — Греция старая, Эскалатор — лестница самодвижущаяся, Экзистенциализм... Эх, блядь, забыл!

    В полтинник попробуй-ка запомни. Но он старался. Полгода старался. А два месяца назад, в плоскожопицу как раз, подходит к нему начальник и давай придираться с ровного места. Рубашка мятая, брюки там чего-то, ботинки не вычищены. Черт мыльный. А Василий Михалыч молчит и про себя слова повторяет для спокойствия. Эклер и все такое. А в душе смута. Был честным формовщиком, а теперь попка. Короче, он сам не заметил, как стал слова вслух повторять. Эклер, Эллада, Эскалатор, Экзистенциализм. Пидор с ручками охуел. Чё? — спрашивает. А Василий Михалыч на взводе. Сын сидит. Завод встал. Жена раком заболела. Он после работы сразу к ней ехал. Хоспис, хули. Морфий. Исхудала. Он мне говорит: «Я на нее смотрю и узнать не могу. Тридцать лет прожили, а я узнать не могу». Ты, говорю, не мороси. Фотки еёные посмотри, где она не болеет, а потом к ней езжай, вдруг узнаешь? А он все равно не узнаёт. Смотрит-смотрит и не узнаёт. Будто она уже, хотя пока нет. Ужас такой накануне одиночества.

    Еще начальник этот. А Василий Михалыч сквозь него глядит и знай талдычит: «Эклер, Эллада, Эскалатор, Экзистенциализм. Эклер, Эллада, Эскалатор, Экзистенциализм». Начальник сдрейфил и убежал. Не убежал, конечно, а отступал-отступал, а потом развернулся и быстрым шагом пропал. А Василий Михалыч очухался и к жене поехал. А она умерла. А он ее все равно не узнаёт. Дали на поминках, как суки. В черный дым. Я у Василия Михалыча проснулся. На кухню захожу, а он люстру снял, крюк из потолка вынул и петлю ладит. Сломался, короче. Мужику без дела нельзя. И без бабы нельзя. И без сына. Если б мы это каждую секунду понимали, в мире бы вообще хуйни не осталось, честное слово.

    Я по наитию действовал. Сбегал в комнату, взял словарь Ожегова, вернулся и треснул им Василия Михалыча по мордасам. Говоря образным языком, отпиздил, как муху. За что, орет, чего, как?! Никак, говорю. Пока от корки до корки не выучишь, о петле и думать не моги! Жену он не узнал, цаца. Главное, что она тебя до самой смерти узнавала, понял? Вроде понял. Сорок семь страниц уже выучил. Он их произвольно учит. Захотелось буковку «Э» — «Э» учит. Захотелось «Ц» — учит «Ц». Таксует потихоньку. На рыбалку подсел. К сыну вот ездит. Быстрей бы лето. Жопонебие чтоб. Звезды чтоб. И сирень занюхать в четыре ноздри.
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Когда я был тупым, то есть еще более тупым, чем сейчас, то есть — тринадцать лет назад, мне вдруг понадобилось стать умным. То есть, как сейчас. Все было как сейчас, только тринадцать лет назад. Ну, вы поняли. Помню, я постоянно искал, чего бы такого почитать или посмотреть, чтобы стать умственно умным. Искать было особо негде. Интернет на Пролетарку еще не провели, а по телевизору из умного давали только канал «Культура». В ту пору я духовно жил с тремя мужчинами: Архангельским, Ерофеевым и Швыдким. Правда, одной «Культурой» сыт не будешь, это всякий знает. Поэтому я приставал к людям. Большинство людей, к которым я приставал, были еще тупее меня. Как вы понимаете, приставал я к ним недолго.

    Долго я приставал к единственному знакомому, который учился в универе. Его звали Марат Норбеков. Я ловил Марата на улице и спрашивал: «Чё почитать? Посмотреть чё? Мне нужен ум. Интеллект, блядь!» Марат, хоть и татарин, крестился и вздыхал. Он был студентом и смотрел на жизнь с сардонической улыбкой. Однажды ему надоели мои приставания, и он сказал: «Тарковский. Весь Тарковский. Когда посмотришь всего Тарковского, тогда и приходи». Я просиял. Интеллект был у меня в кармане. Домой я возвращался дорогой из желтого кирпича. Как Страшила из сказки, почти отыскавший мозги. Элли, думал я, Элли! Я раздену тебя своими умозаключениями. Эпопея с мозгами была затеяна ради Элли (будем называть ее Элли, чтобы не называть иначе).

    Дома энтузиазм спал. Я подумал — а где, собственно, мне добыть этого Тарковского? Пошел в прокат DVD-дисков. Нет Тарковского. Съездил на Центральный рынок. Тарковского обещали подвезти, но не скоро. Прошелся по киоскам. Безрезультатно. Вот ведь неуловимая падла, думал я. Оставалось последнее место, где мне могли помочь с Тарковским, — учага. То есть — Бурс. То есть — Альма-матер. Как это ни странно, у нас был курс «История цивилизаций». Зачем автомеханикам «История цивилизаций» — никто не знает, но она была. Вел этот курс прилизанный Олег Владимирович в пиджаке. Если, думаю, и у него нет Тарковского, значит, ни у кого в этом городе нет Тарковского, и Марат меня обманул.

    К Олегу Владимировичу я подошел на перемене. Я волновался. Мне это было важно. Я любил Элли. На кону стояло мое мужское благополучие. Фродо так на гору не взбирался, как я шел к Олегу Владимировичу. Не скажу, что перед глазами мелькала жизнь, но выпить хотелось. Я подошел и откашлялся. Все интеллигентные люди так делают. Марат мне это в прошлом году на пальцах объяснил. Короче, откашлялся я и говорю:

    — Олег Владимирович, мне нужен Тарковский.

    И замер. Застыл прямо. Тарковский, думаю, или всему пиздец!

    А Олег Владимирович посмотрел на меня в упор и спросил:

    — Который? Арсений или Андрей?

    Я охуел. Их двое, блядь! Марат ни полслова... Они родственники или как? Оба кино или не оба? И какого брать? А главное, расспрашивать неловко. Препод в курсе, а я чё — дебил, что ли? Сорвался. Пустился во все тяжкие.

    — Оба нужны. До зарезу. И Арсений, и Андрей.

    — Арсения ты можешь в нашей библиотеке взять. А Андрея я тебе завтра принесу. Правда, у меня только «Андрей Рублёв».

    Андрей Тарковский, Андрей Рублёв... Что тут вообще происходит?

    — Несите Рублёва. И Тарковского. Очень надо. До зарезу.

    Принес. Вверху Андрей Тарковский, внизу «Андрей Рублёв». На диске. Элли, думаю, Элли! Пошел смотреть. Потом еще смотрел. И еще. И еще. И еще. А вчера посмотрел последний фильм — «Жертвоприношение». Пока смотрел, Элли замуж вышла и детей нарожала. Наебали, как Страшилу. Марат, я иду! У меня накопилась масса вопросов.
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Я увлекался просвещением. Был такой период в моей биографии. Я раздавал неподготовленным людям серьезные книжки. Читал Бродского на пятаке работягам и босякам. Надеялся разжечь дремлющие города разума. Попрать социальный детерминизм. Меня, конечно, пиздили, но не так часто, как вы могли подумать. На мое просвещение не откликался никто. Пашка-поэтка, называли меня. Опять доебётся, говорили одни. Хватит нас лечить, возмущались другие. Я сдулся. Я понял, что мир трагически непоправим. Я смирил свою гордыню. Тут ко мне зашел маляр Дима, которому я давал книжку о мировой живописи. С двумя рисунками. Не книжка с двумя рисунками — Дима. На одном была изображена низкохудожественная зебра. Второй он прятал за спиной. Дима почерпнул из книжки много новых слов и теперь охотно ими пользовался. Вчера на пятаке, когда мимо нас прошла крутобедрая девушка, он сказал:

    — Кубизм, однако.

    Потом мимо проехала дорогая синяя машина. Дима отреагировал:

    — Чтоб я так жил! Чистый сурик.

    На той неделе бригадир не дал Диме отгул, и он обозвал его «киноварью». Бригадир на всякий случай обиделся. И вот Дима пришел ко мне с рисунками. Он отобрал у дочки краски и альбом, чтобы писать. Дима не имел представления, где находится магазин канцтоваров.

    — Привет, Паша.

    — Привет, Дима.

    — Я пишу.

    — Я вижу.

    — Мне кажется, это мое призвание. Я должен уйти с завода и заниматься живописью.

    Я посмотрел на зебру. В каждой ее черте была заметна рука маляра. Я представил шеренги пролетариев, неумолимо идущих ко мне. Поэтов, прозаиков, композиторов, историков, музыкантов, изобретателей, философов. Мне стало страшно. Меня обуяла горькая ирония жизни.

    — Дима, послушай...

    — На зебру не обращай внимания. Это из раннего. Тут я подражаю прерафаэлитам. Это не самостоятельная вещь. Вот...

    Дима извлек второй альбомный лист из-за спины.

    — Приготовься. Готов?

    — Вроде бы.

    — Смотри!

    Дима ловко перевернул лист. Я посмотрел. На листе был нарисован большой красный круг. С черной кляксой не посередине. И всё.

    — Хмм...

    — Ты понял?

    — Что понял?

    — Ладно. Картина называется: «Смерть суперматизма».

    — Супрематизма. Почему?

    — Потому что Малевич написал «Черный квадрат» — и в дамки. А вот шиш ему, а не дамки! У меня, видишь, круг. А квадрат Малевича — вон он. Незначительная часть, как бы тонущая в мареве. Он, понимаешь, с квадратом в люди шагнул, а я шагну с кругом.

    Я вздохнул. Еще месяц назад Дима был добрым цельным маляром, а тут превратился... Не знаю даже в кого.

    — Жене показывал?

    — Она ничего не понимает в живописи.

    — Маме?

    — Она тоже не понимает.

    — Отцу?

    — Паша, ну какой отец! Я тебе показываю. Что скажешь?

    Я вытер губы и решил быть с ним пожестче.

    — Дима, ебать-колотить! В чем сутенька квадрата Малевича, ты как считаешь?

    Дима завис.

    — Он квадратный. И черный.

    — Нет. В природе не существует абсолютно черного цвета. В основном встречается черно-синий. Бывают и другие примеси. А Малевич, путем смешения красок и алхимических опытов, сумел получить абсолютно черный цвет. Ты видел квадрат Малевича? Был в Эрмитаже?

    — Нет. Я фотки смотрел.

    — Фотки не способны передать подлинную суть картины. Когда смотришь в «Черный квадрат», ты смотришь в черную дыру, в бездну, заглядываешь в другой уголок Вселенной. Мурашки по коже. Непередаваемые ощущения. Мельчайшими штрихами Малевичу удалось создать чуть ли не портал в другое измерение. А у тебя просто красный круг. Он хороший, в нем чувствуется рука опытного маляра, но...

    — Но я всего лишь маляр. Так, да?

    — Да. Извини.

    — Нормалек. Зато по чесноку. Как думаешь, мне дальше писать?

    — Не знаю. Попробуй изо всех сил не писать. Если получится, значит писать не надо.

    — Лады.

    Дима ушел грустным, как его зебра. А я дверь закрыл и подумал — Малевич, сука, сколько людей сгинуло из-за твоей кажущейся простоты! Третий раз вру про абсолютно черный цвет и портал в другое измерение.
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Витя отмотал червонец по 105-й, откинулся и увяз посреди проблемы трудоустройства, как муха в киселе. Он отбывал блатным и не хотел работать грузчиком, разнорабочим или охранником, потому что считал эти профессии ниже своего достоинства. С откинувшимися вообще заморочка. Я знал мужика, который присел в 1989-м, а освободился в 2005-м. Коля его звали. Весной дело было. То есть факт освобождения совпал в его судьбе с повсеместным пробуждением жизни. Все гормончики, которые в Коле оставались, забегали, как вспугнутые тараканы. Он как бы зашел на кухню своего организма, включил свет и вознамерился метать из холодильника.

    С «волчьим билетом» и кое-какими деньгами Коля прибыл из Губахи на пермский автовокзал. А там людно, переход подземный выкопали, пестрит реклама. В 1989-м было поскромнее. Короче, Коля обалдел, а про переход и вовсе не знал. Так пошел дорогу пересекать, по верхам. Чтоб вы знали, движение на той дороге крайне оживленное. В каком-то смысле Коля дорогу не переходил, а перебирался через нее. На середине, когда щелкать челюстью никак нельзя, Коля замер как вкопанный. Прямо перед ним, на высоте второго этажа, висел огромный плакат красок «Хеми», где эти самые краски волнительно стекали по голой женской попе. Зона Колю к такому не готовила. С пересидком произошел эротический катарсис. Довлатов бы назвал это «сеансом». Естественно, сеансёра сбила машина. Не насмерть, ничего такого. Стукнула маленько. А Коля оклемался и вскоре снова сел. Там и умер. Не смог к воле приспособиться. Бывает.

    Витя, напротив, смог. Все-таки он присел в 2008-м, а откинулся в 2018-м. Общество не сумело сгенерировать решительных перемен за это время, что плохо для общества, но неплохо для Вити. Конечно, вначале Витя пропился, а потом уже стал думать о вещах насущных. Ему запросто думалось о вещах насущных, потому что он жил в двухкомнатной квартире вместе со старшим братом. То есть квартира комфортному думанью способствовала, а брат отвлекал. Брата звали Борисом, и он крепко жрал «соль» — внутривенно употреблял китайскую химию. «Соль», или легалка, пришла к нам сравнительно недавно. В 2009-м году ее продавали в открытую на Центральном рынке под видом соли для ванн. Штука в том, что действующее вещество — мефедрон — тогда еще не было включено в официальный список запрещенных веществ. Короче, «соль» хочется употреблять каждые сорок минут, несет прямо. Кто-то спрыгивает благодаря водке или героину (я благодаря водке), а кто-то не спрыгивает и едет до самого конца. Борис был из тех, кто едет до конечной.

    В общем-то, и он, и Витя с рождения были приехавшими, потому что отец — рецидивист, мать — бухает, а вокруг — Закамск. Борис давно смирился и плыл как сами знаете что по Каме, вырвавшись из проруби. Под прорубью можно понимать малолетку, а можно ничего не понимать, а просто уяснить про говно. Витя от смирения был далек. Ему еще хотелось взять жизнь за теплый бочок железными зубами. Однако в смысле трудоустройства жизнь железным зубам поддавалась плохо. Помыкавшись там-сям и изрядно намучившись со своим достоинством, Витя очутился в компании по продаже газовых счетчиков. Компания была сомнительной, потому что счетчики надо было продавать, обходя квартиры и как бы строя из себя серьезного газовика. Если попросту — дали тебе счетчики, иди и втюхивай кому хочешь и как хочешь, лишь бы втюхал. За установку одного счетчика Витя брал шесть тысяч двести рублей. В магазине такой счетчик стоил тыщу четыреста. Как правило, Витиными клиентами были доверчивые одинокие старухи, до сих пор верившие во власть формы (Витя ходил в газпромовской робе), договоры, печати и удостоверения. Старухи не понимали, что все это можно распечатать и купить и что это не имеет совершенно никакого отношения к сути самих предметов.

    Целых два месяца Витя удачно шлынгал по Перми и втюхивал старухам газовые счетчики. Ему было немножко стремно, но недостаточно стремно, чтобы бросить работу и честно голодать. В начале мая Витя попал по распределению на родной район. Втюхивать счетчики на Пролетарке ему не хотелось, поэтому он тихонько махнулся районами с коллегой и уехал на Нагорный. Вите очень были нужны деньги, потому что Борис распродавал ради «соли» общее имущество и даже умудрился похитить Витин бумажник и заначку из книги.

    В пятиэтажке напротив СПИД-центра Вите попалась милейшая старуха.

    — Кто там?

    — Газовая служба. Плиты проверяем. Открывайте.

    — Щас-щас. У меня тут щеколда...

    Старуха открыла. Не разуваясь, Витя прошел на кухню.

    — Так-так-так...

    — Чего?

    — Почему без счетчика живете? Постановление федерального правительства еще в 2012 году вышло. У всех должны стоять счетчики! У всех без исключения. Или отключаем газ.

    Старуха взволнованно уставилась на плиту.

    — Где ж я его возьму? Я и ставить его не умею.

    — Я вам поставлю.

    — Правда?

    — Правда. И счетчик у меня как раз один остался.

    — Ой, поставьте, пожалуйста! А сколько это будет стоить?

    — Пенсионерам у нас скидки. Шесть тысяч двести рублей всего.

    — У меня есть. Я на похороны коплю!

    Старуха гордо подбоченилась и продолжила:

    — Но у меня на сберкнижке. Давайте я схожу сниму, а вы пока ставьте?

    — Идите. Поставлю. Идите-идите! Мне еще весь район обходить.

    Витя скинул с плеча сумку и полез за счетчиком. Едва старуха ушла, он заполнил договор, прогулялся по квартире и заглянул в гостиную. В гостиной Витя открыл шкаф и увидел медали. Медалей было много. «За отвагу», «Героя», «Красного знамени» и еще какие-то. То ли мужа, то ли брата. Не ее ведь? Не может быть, чтобы ее. Ей лет семьдесят, по возрасту не подходит. Витя вспотел и сел на диван считать в уме: 2018 минус 70. Получилось 1948. Или ей не семьдесят? Восемьдесят? Но тогда 1938 выходит. Соплюшка, какие ей медали? Разведчица юная? Да какая разведчица юная? В шесть лет, что ли? Спросить? А как спросить, не говоря, что медали видел? Нужны деньги-то. Очень нужны. Но если она немцев била, а я... Как-то это совсем. В зоне Витя не работал и прочел много исторических книг. К победе русского народа над немцами он относился с глубоким религиозным чувством. Когда старуха вернулась с деньгами, Витя совершил нравственный подвиг — сказал, что счетчик не подходит, и велел обратиться в ТСЖ. То есть направил старуху официальной тропой обретения газового счетчика. Быстренько сунув счетчик, фум-ленту и договор в сумку, Витя радостно покинул квартиру. Первое доброе дело в жизни воодушевило его. Он целый день хотел о нем кому-нибудь рассказать, а рассказывать было некому. Вечером он рассказал обо всем брату. Борис равнодушно выслушал и ушел к себе в комнату. Витя поел и отправился в душ. Пока он был в душе, Борис залез в его сумку и нашел договор с адресом старухи. Опытного наркомана взволновал рассказ о медалях, которые на черном рынке могли стоить баснословных денег. На следующий день он ограбил старуху, представившись вчерашним газовиком. Из рассказа Вити он знал, где лежат медали, и просто забрал их, связав хозяйку. Одну медаль он продал в тот же день знакомому золотнику. Остальные приволок домой, но, будучи пьяным и обожранным, спрятал их недостаточно тщательно, тупо сунул в кухонный шкаф за пачку соды.

    Борис был занят «солевой» шалавой, которую привел с собой ради орального секса. Он вовсю отвисал с девушкой в своей комнате, когда с работы вернулся Витя. У Вити болело горло, потому что вчера он натрескался ледяного пива по случаю первого в жизни доброго поступка. Короче, он полез за содой для полоскания и нашел кулек с медалями. Витя их сразу узнал и все понял. А еще он почему-то понял, что старухи уже нет в живых. Он долго стоял на кухне и смотрел на нож, прислушиваясь к музыке, доносившейся из комнаты брата. Она была дальней в квартире и дверью своей выходила в комнату Вити. Дверь открывалась наружу. Прикинув это в уме, Витя сделал следующее: подпер своим диваном дверь из комнаты Бориса, принес с кухни средство для розжига, облил им диван и поджег. Пламя занялось мгновенно. Схватив медали, Витя поехал на Нагорный. На Нагорном он поднялся к старухе, положил медали под дверь, позвонил и убежал. То есть сбежал этажом ниже, чтобы посмотреть между пролетами и убедиться, что их заберут. Он хотел вернуть медали в лоно семьи, даже если старуха мертва. Ему почему-то казалось это очень важным. Витя чуть не закричал, когда в щелке мелькнул халат старухи. Жива?! А брат? Зачем я брата поджег, дурак? Витя полетел на Пролетарку. Квартира выгорела дотла. Брат выжил. Девушка тоже. Третий этаж все-таки. Спрыгнули, сломали ноги, уехали на скорой в больницу. А Витя сел на лавку и задумался оцепенело — что со мной не так, где я повернул не туда? А потом поднялся в квартиру, оценил ущерб и чуть не повесился на проводе. Но не повесился. Потому что он ведь медали вернул, может, и ему что обломится? Ну, от судьбы. Или там Господа Бога? После больницы Борис стал жить по наркопритонам. Витя бросил продавать счетчики, намыкался по «синим» хатам, а потом сошелся с одной девушкой и поселился у нее. Он работает грузчиком в «Терминале» и до сих пор продает сгоревшую квартиру.

   [image: chapter_end]


    
[image: before_title]

     Спаситель Лёха
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Алексей шел по улице с желанием на остром лице кого-нибудь очеловечить. Дул ноябрьский ветер. Несмелое утро выглядывало из-за туч. Алексей шел не один, потому что был под завязку набит принципами. На самом деле принципы были не его. Он приобрел их в библейской протестантской школе, куда попал сразу после реабилитационного центра, где лечился от наркотической привязанности. Лечить привязанность, когда она нежная и взаимная, очень непросто. Протестанты ангажируют для этой цели Бога. Хотя честнее называть их пятидесятниками, потому что лютеране и кальвинисты не молятся на иных языках. Пятидесятники — молятся. «Алавенто сунту турлано виндо гиркуно» — говорят они иногда, осененные Святым Духом. Будучи человеком далеким как от пятидесятников, так и от Святого Духа, я не берусь их судить. Знаю только, что они возятся с наркоманами и алкашами, то есть в русле социальной нагрузки представляют для общества некоторую ценность. Pax vobiscum, как говорил мой дедушка, выколачивая дерьмо из бабушки.

    Отучившись в библейской школе, Алексей вернулся на Пролетарку. Перво-наперво он хотел спасти Колю Афганца. В далекие девяностые Коля был боевиком «Саланга» — пермского союза афганцев. Ходил в соболиной боярской шапке. Ездил на красном мерседесе. Летал в Болгарию. Безмерно употреблял героин. Ультрамодный человек в ту пору. К 2009 году его дела уже десять лет, как пошатнулись. Странно было бы им не пошатнуться после отмены таможенных льгот, за счет которых и расцвели союзы афганцев по всей России. Алексей пришел к Коле и обнаружил его черным от героина и опухшим от водки. Коля пытался слезть с иглы дедовским способом — перекочевать в алкоголики. Однако слезание получалось неубедительным, как слезание с брусьев, когда предварительно отшиб о них яйца. Алексей спасал Колю часа два. Сыпал цитатами из Библии. Коля равнодушно икал. Тогда Алексей заговорил про Иисуса. «Тебе просто нужно полюбить Иисуса, и Иисус полюбит тебя в ответ», — сказал он. Коля напрягся. Он был испорчен миром и многие вещи понимал в лоб. Разлепив губы, он спросил:

    — Ты пидор, что ли?

    Алексей уставился. Он не понял вопроса, хотя сам вопрос его возмутил. Все-таки Алексею было тридцать пять, шесть из которых он провел в зоне. Однако огонь неофитства пылал, и Алексей сдержался. Произнести слово «пидор» он не мог, потому что Иисус не велел материться. Подобрав синоним, он сказал:

    — Почему педераст?

    — Иисус же мужик. А вы друг друга любите, как псы.

    — Платонически любим. Он же Богочеловек.

    — Чё?

    — Чё — платонически или чё — Богочеловек?

    — Оба.

    — Платонически — это как ты любишь «Амкар». А Богочеловек — это когда папа Бог, а мама — простая еврейская женщина.

    — Евреев я люблю.

    — Почему?

    — Им два раза повторять не надо.

    Коля выразительно показал глазами на дверь. Его явно тяготили религиозные диспуты. Алексей почуял, что друг от него ускользает, и выложил козыри на стол.

    — Поедешь в ребцентр, Колян? Перекумаришь, в баньке попаришься. Познакомишься с Иисусом. Потом в церковь пойдешь, на работу устроят. Начнешь жизнь с чистого листа. Бесплатно.

    — Иисус же умер?

    — И воскрес. Ты яйца на Пасху красишь?

    — Жена красит.

    — Ну вот. Если б не воскрес, не красила бы. Коля задумался. Крашеные яйца придавали байкам про Иисуса вещественную солидность. Но главным было не это. Главным было то, что деньги на водку кончились и никаких доходов не предвиделось. Оглядев пошарпанную кухонку, Коля крякнул и согласился. В тот же вечер Алексей посадил его в автобус до Стерлитамака, где и находился реабилитационный центр.

    Окрыленный успешным обращением в веру, Алексей пустился во все тяжкие. К тому времени всех близких знакомых он уже очеловечил в той или иной степени, а теперь планировал очеловечивать дальних. Один из таких стоял на пятаке возле «Пятерочки», мучительно сканируя улицу в поисках доброхота, из которого можно выудить двадцать пять рублей на фунфырик асептолина. Знакомого звали Олег Званцев. Когда Алексей его увидел, он внутренне вздрогнул. Олег был фигурой необычной. Говорят, служил в каком-то спецназе на Тихом океане и под водой шесть минут может не дышать. Говорят, прочитал две тыщи книг, но почему-то пьет. Говорят, в юности безумно любил девушку и любит ее до сих пор, уже семнадцать лет. Ни с кем не встречается, ни с кем не живет. А она вышла замуж и детей нарожала, а он все равно ее любит, как Хатико. Говорят, участковая Наталья ему деньги дает и водку покупает. То ли запала, то ли еще чего. Говорят, это Олег придумал, что когда кто-то скажет «говорят», надо отвечать «говорят, в Москве кур доят». Легендарная фигура.

    Алексей немного дрейфил подходить к Олегу с кондачка. Поэтому он замер на перекрестке и быстренько помолился Иисусу. О чем они с Иисусом шептались, я не знаю. Наверное, соображали, как ловчее захомутать Олега.

    Помолившись, Алексей одернул курточку и вышел на пятак.

    — Привет, Олег.

    — Привет, Лёха.

    Поручкались.

    — Чего стоишь?

    — На фунфырик мучу.

    — Всех напрягает, что ты пьешь, Олег.

    — Кого это — всех?

    — Всех. Ты огромный человек, а пьешь. Это в голове не укладывается.

    — Ты заметно вырос за последние годы. Речь изменилась. Как тебе это удалось?

    Олег глядел насмешливыми глазами. «Он все про меня знает», — грустно подумал Алексей. Бесполезно юлить. Надо говорить прямо, и будь что будет.

    — Я — христианин. Съездил в ребцентр. Слез с героина. У меня жена и дочка. Работаю на обувной фабрике. Я хочу тебя спасти, Олег. Это мой долг, понимаешь?

    — Понимаю. Только мою свободу воли даже твой бог не отменял. Как ты смотришь на антиномию кальвинизма и арминианства?

    — Мне ближе Кальвин. Но, возможно, я плохо ее понимаю.

    — Хороший ответ. Что ты хочешь мне предложить?

    — Уехать в ребцентр за Уфой. В город Стерлитамак. На год.

    Олег хохотнул.

    — Ладно. Возьми бутылку водки, выпьем ее и обсудим твое предложение.

    — Я не пью. Это по плоти.

    — А носить куртку, когда холодно, разве по духу?

    — Без куртки я умру, а без водки — нет.

    Неожиданно Олег процитировал апостола Павла:

    — «Для всех я сделался всем, чтобы спасти хотя бы некоторых». Ты не готов сделаться для меня собутыльником, чтобы меня спасти? Я обещаю тебе, что уеду в Стерлитамак, если ты со мной выпьешь.

    Алексей завис. Ему нельзя было пить ни в коем случае. Выпить — значит упасть. Отступить. Предать Бога. Или нет? А как же Олег? Его слову можно верить. А как же жена и дочка? Если я выпью, я могу вернуться к героину и уже не выплыть. Ладони вспотели. Алексей вдруг почувствовал себя на арене Истории. Судьбоносный выбор ухватил за глотку. По пятидесятническим канонам даже думать о таком было греховно, но Алексей думал. В пустой голове плавала цитата: «Человек для субботы или суббота для человека?» Олег закурил. Молчание затягивалось. Алексей вспоминал. Однажды он проснулся в наркопритоне и вдруг понял — через четыре часа начнется ломка. И так до самой смерти. Каждые четыре часа. Каждые. Без вариантов. Пес на строгом ошейнике свободнее его. Все вокруг свободнее его. Это было невыносимо. Тогда-то он и уехал в ребцентр, на две недели погрузившись в агонию ломки. Сможет ли он пройти через это снова? Решится ли? Алексей как бы взвешивал на весах последствия выпитой бутылки. Потом он взмолился. «Иисус, — говорил он, — подскажи, как мне быть? Я не знаю. Я верю, что Олег уедет в ребцентр, если я выпью с ним. А если не выпью — не уедет. Как мне быть? Как?!» Иисус молчал. Злорадно выл ноябрьский ветер. Олег докурил сигарету. Безмолвие становилось трусливым.

    Алексей открыл рот. Потом закрыл. Потом снова открыл. Наконец он выдавил:

    — Я выпью с тобой. Пошли.

    Олег усмехнулся и покачал головой.

    — Пошли.

    Они зашли в «Яхонт». Алексей купил бутылку «Перми Великой». У него кружилась голова. Его подташнивало. Протестантские догмы рассыпались внутри как карточный домик. «Это или подвиг, или глупость», — думал он, оплачивая водку. О чем думал Олег, я не знаю. Мне кажется, про Олега никто ничего не знает наверняка. Кастанеды, наверное, перечитал.

    Напротив «Яхонта» есть веранда. Туда они и пошли. Перемахнули через забор. Расставили стаканчики, водку и сок на лавке. Олег насыпал на два пальца. Понюхал. Налил сок. Алексей нерешительно взял стакан. Внутренне он продолжал молиться. Молитва взмывала вверх и упиралась в серое небо, напоминавшее бетонный потолок. Алексей ждал реплики Бога. Олег протянул стакан. Чокнулись. «Смешное слово — “чокнулись”, — подумал Алексей. — Действительно ведь чокнулись. По крайней мере я. С другой стороны — не обратил ли Бог мудрость века сего в безумие, чтобы явить славу свою через немощных и убогих? Скоро я все пойму». Алексей поднес стакан к губам. Олег наблюдал за ним очень внимательно. Когда губы коснулись пластика, Олег ударил. Левый кулак пробил печень. Алексей согнулся пополам и выронил водку. Стаканчик покатился по доскам. Свой стакан Олег держал в правой руке и даже не расплескал. Алексей упал на колени и прохрипел:

    — За что?

    — За хуёвую теологию. Возраст свой духовный надо правильно понимать. Не готов ты еще для всех сделаться всем, чтобы спасать некоторых. Ладно хоть сам на ногах стоишь, дурачок. Ну вот как ты мог предположить, что меня можно спасти примитивным богословием пятидесятников? Ты читал Бёме? Знаком с толкованиями Спинозы на Ветхий Завет? Нихуя ты не читал. Бегаешь с неофитским шомполом в жопе, людей смущаешь. Ты знаешь, что к вере нужен талант, как к живописи? А почему много званых и мало избранных, знаешь? «Кто жаждет, иди ко мне и пей». А я не жажду. Я Марию до сих пор жажду. Это патология. Так не бывает на свете.

    Олег махнул рукой и налил себе полстакана. Алексей поднялся и сел на лавку. Пошел снег. Первый снег этой зимы. Алексей не знал, что сказать. Печень потихоньку отпускало. В висках стучало: «Он не дал мне упасть, он не дал мне упасть». Алексей переживал благодарность и ужас. Благодарность понятно почему, а ужас оттого, что он впервые столкнулся с человеком, который все знает, но которого невозможно спасти. Он просто выбрал ад. Это было страшным откровением. Оказывается, можно не заблуждаться, можно просто выбрать ад, и Бог не станет влиять на твой выбор. Но как такое возможно? Что это за свобода такая? Всем все позволено, что ли? Чушь. Не может такого быть. Алексей находился в прострации. Он силился собрать карточный домик обратно, но у него не получалось.

    — Послушай, Лёха... Я бы поехал в ребцентр, но я там был. Это трата времени тратой сил. Только деньги на билеты переводить.

    К веранде подъехал джип «Сузуки». За рулем сидела участковая Наталья. Она посигналила и махнула Олегу рукой. Олег убрал бутылку во внутренний карман, попрощался с Алексеем и ушел к ней. Через минуту они уехали. Внезапно с Алексеем заговорил Бог. «Ты повстречался с дьяволом, сын мой», — сказал он. Картина мира подернулась ясностью. Карточный домик сложился. Никто не выбирает ад. Никто и никогда. Кроме дьявола. Алексей хлопнул себя по лбу. «Господи, это так очевидно! Как я сразу этого не понял!» Не убий, не убий... Но это ведь про человека сказано. А Олег — не человек. Если он не хочет спасения, значит надо спасти других от него. Исчез ветер, исчезла веранда, исчезло серое небо. Алексей погрузился в составление хитроумного плана. В этом плане он был Давидом, а Олег — Голиафом. Через час Алексей светло улыбнулся и ушел домой. «Когда пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла, ибо мой Бог со мной!»
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     Ящик асептолина
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Однажды Витька Смерть, Коля Яйцо и Надька Манда стырили из аптеки ящик асептолина. Была зима. Солнце висело в телогрейке туч. Почиканные тополя добавляли пейзажу безысходности. Провизор, или как там ее, прощелкала клювом, когда товар принимала, вот троица и подсуетилась. Витька Смерть выбежал из аптеки, как девственница из мужского отделения бани. Он был прекрасен. Его куртафан развевался на ветру, как плащ Супермена, если б Супермен бухал. За Витькой бежала Надька. Это только клеветники и завистники называют ее Надькой Мандой, сама она называет себя Надин. Имя это она произносит с французским прононсом. За Надькой бежал Коля Яйцо. У него было только одно яйцо, о чем он доверительно сообщал собеседникам после третьей рюмки. Ладно. Раз уж я начал о погонялах... Витьку прозвали Смертью за присказку. Когда он переживал конские эмоции, то всегда добавлял: «Это — смерть!» Красивая баба, дорогая тачка, огромный фингал, шумный ребенок, безбрежная лужа, холодная водка — все это было смертью. Надьку прозвали мандой, потому что она всех называла мандавошками. Вне зависимости от пола и социального положения.

    Завернув за угол пятиэтажки, троица припустила к дому Людки Моресты, где по сей день обретаются пролетарские алкаши. Мореста — это малопривлекательный человек. Так, на всякий случай. Бегство по району с ящиком асептолина сродни бегству по улице Дедвуда с самородком в руке. Особенно утром, когда синеботы выходят на промысел. Возле садика троица пробежала мимо Лёхи-Валеры. Лёху-Валеру зовут Лёхой-Валерой, потому что с одной стороны он Лёха, а с другой — самый настоящий Валера. Естественно, он припустил следом. Такого количества асептолина в живой природе Лёха-Валера никогда не встречал. У клуба троицу заприметила целая компания алчущих мужчин. На лавке нервно курили: Саня Керосин, Дюша Банзай, Сёма Цыган, Миша Стамеска и Коля Рубероид. Все они одновременно уставились и проследили при помощи шей за бегством троицы. Саня Керосин и Сёма Цыган были знамениты тем, что однажды стырили с балкона пятого этажа пятидесятилитровую канистру браги. Их эпический подвиг навсегда вошел в анналы пролетарской истории.

    Дюша Банзай стырил белье с веревок. Люди вывесили белье на просушку, а Дюша захотел произвести утруску. Он мечтал продать его в секонд-хенд, а деньги обменять на водку. В разгар кражи на него заорали из окна и стали стрелять пульками в жопу. Дюша побежал, но запутался в веревках шеей и почти самоудавился, но сумел спастись. Миша Стамеска в юности был плотником, то есть ходил в кружок резьбы по дереву. Как-то он вырезал икону и отнес ее попу. Поп сказал, что икона плохая, а Миша — олень. Миша обиделся. Залез ночью в храм и нарисовал хуй на самой большой иконе. Утром к нему пришли бандиты и избили до косоглазия. Коля Рубероид — малопримечательный человек. Он просто украл «Газель» рубероида с завода, продал, пропил и отсидел треху на 38-й. Как вы понимаете, все они тоже побежали за троицей.

    За этим праздником жизни наблюдал Серёга Зёга. Он был на костылях и буквально ненавидел себя за это, потому что ящик асептолина разглядел четко. Перекрестившись, Серёга бросил костыли и побежал за ящиком на четвереньках. Он посчитал, что время полумер прошло. Серёга Зёга знаменит тем, что первым на Пролетарке догадался просить милостыню прямо под банкоматом Сбербанка из комфортного лежачего положения. Одни подавали ему из жалости, но многие давали за креатив.

    Наконец впереди показался дом Людки Моресты. Витя Смерть не заметил погони. Асфальт заледенел, и все его силы уходили на то, чтобы не упасть. Он сомневался в своей психологической способности пережить падение ящика оземь. Не заметила погони и Надька Манда. Она просто боялась навернуться и попасть в лапы легавых, а потом в тюрьму. Воспаленное похмельем сознание рисовало картины из фильма Михаила Ромма. Коля Яйцо назад вообще никогда не смотрел. Он по жизни предпочитал смотреть под ноги. Коля жил с детской идеей, что если никуда не пялиться, то тебя никто и не заметит. В такие минуты он казался самому себе совершенно невидимым. Метров за десять до Людкиного подъезда Витя стал тормозить. Все стали тормозить. Лёха-Валера, Саня Керосин, Дюша Банзай, Сёма Цыган, Миша Стамеска и Коля Рубероид сократили дистанцию и почти догнали Колю Яйцо. Серёга Зёга бежал от основной группы метрах в тридцати.

    Я это знаю, потому что именно в этот момент подошел к кухонному окну Людки Моресты, чтобы вдумчиво покурить в форточку. И зачем они так бегут, подумал я. Наверное, они не знают, что вчера вечером прорвало горячую трубу и вся площадка перед подъездом превратилась в сплошной каток, слегка припорошенный снегом. Первым поскользнулся Витька Смерть. Он поехал по льду, как фигуристка Медведева, если б она с похмелья каталась без коньков. За Витькой поехала Надька Манда. И Коля Яйцо. И Лёха-Валера. И Саня Керосин. И Дюша Банзай. И Сёма Цыган. И Миша Стамеска. И Коля Рубероид. Я тоже был с похмелья и увидел в них стайку серых уток, вдруг превратившихся в чокнутых лебедей. Витька Смерть ехал в стену, не выпуская ящик асептолина. Он напоминал вратаря Филимонова, летящего в ворота с мячом в руках. С неба пошел пушистый снежок. На безобразном тополе замерли вороны.

    Витька не устоял. Его ноги взлетели выше головы, а ящик асептолина выше ног. Над Пролетаркой разнесся вскрик. Я видел, как летит ящик. Видел, как на четвереньках бежит Серёга Зёга. Я трижды ущипнул себя за руку. Зёга что-то кричал. Кажется, он кричал: я иду! И он пошел. Точнее, покатился по льду в безумной попытке поймать ящик. Все остальные вмазались в стену и ворочались под моим окном. «Это — смерть!» — заорал Витька.

    Я отвернулся. Ко мне подошла Людка Мореста. Поцеловала в щеку.

    — Что там?

    — Да ёбнутые. Ящик асептолина разбили.

    Постепенно в квартиру зашли все. Я молча поставил на стол ящик водки. По кухне растеклась благоговейная тишина. За всех высказался Витька Смерть:

    — Это чё это?

    — Книжку написал. Вчера аванс перевели. Вот, купил.

    — Ну, пиздец...

    — И не говори.

    Хорошо тогда посидели. Вроде не Рождество, а как Рождество. Потому что Божечка все видит, я так считаю.
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     Коробка с котятами
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Ничего не было. Мрак. Пустота. Потом Афанасий приоткрыл глаза. Из мрака проступили коцаные обои в гнусный цветочек, лакированный шкаф, табуретка в разводах вина, изголовье шконки. Афанасий немузыкально застонал и сел. Его гладкое лицо выражало миру недоверие. Джинсы и свитер пахли сигаретами и распущенностью. Они лежали в ногах. Сам Афанасий был в одних семейных трусах. Вдруг в спине раздался укус. Афанасий идентифицировал насекомое и вскочил с кровати. Интерьер пошатнулся. «Где я? Что это за место? Как я сюда попал?» Три светлых мысли проскакали по извилинам Афанасия, как блохи, и пропали за углом гипоталамуса. Если бы Богу было хоть какое-то дело до Афанасия, он раздвинул бы облака, свесил седую бороду и сказал: «Ты на синей хате у Людки Моресты. Беги, глупец!» Но Бог безмолвствовал.

    Афанасий оделся и несмело вышел в калидор. Он мог бы выйти в коридор, но у Людки никто этим словом не пользуется, и я не буду. В калидоре Афанасий посмотрел направо и увидел дверь. Слева он увидел кухню. На кухне сидели трое: сама Людка, Лёха-Валера и бывший баптист Иван, который по пьяни просит называть себя Навуходоносором. Втайне он гордился, что может выговорить это имя почти в любом состоянии. Афанасий приблизился и робко откашлялся. Как олененок Бэмби, если бы оленята умели откашливаться. Троица отреагировала вяло. Людка Мореста, Лёха-Валера и Навуходоносор (уважим падшего баптиста) были поглощены коробкой, в которой копошились котята.

    Афанасий сел на свободный стул, посмотрел на котят и спросил:

    — Как я тут оказался?

    Ответила ему Людка:

    — Не помнишь ничего?

    — Не помню.

    — Ничего-ничего?

    — Ничего.

    — Я — Людка. Это вот Лёха и Ваня. Мы тебя у «Агата» подобрали. Ужрался ты весь.

    К разговору подключился Лёха-Валера:

    — Зимой низзя так ужираться. Я раз уснул в сугробе — без руки проснулся.

    Лёха-Валера помахал культей. Афанасий сглотнул. Навуходоносор спросил:

    — Ты сам-то откеда?

    — На Плеханова живу.

    — А к нам как занесло?

    — К девушке приезжал. Поссорились сильно. Напился вот.

    Людка задумалась, а потом смачно выговорила явно где-то подслушанную фразу:

    — Достал ты мне вчера звезду с неба, прынц.

    — Что я сделал?

    Лёха-Валера и Навуходоносор уставились на Людку. Людка объяснила:

    — Сексом мы с тобой занимались. Тебе сколько лет?

    В голове Афанасия раздался маленький ядерный взрыв.

    — Двадцать пять.

    Людка окинула его взглядом и резюмировала:

    — Ёбкий.

    Афанасий подхватился и сказал:

    — Я пойду. До свидания.

    Людка воззрилась:

    — Куда ты пойдешь? Мы без гондона с тобой. Может, я беременная? Давай так: оставь свой номер и адрес. Я рожать хочу, а ты элементы будешь платить.

    Афанасий машинально поправил:

    — Алименты.

    — Чё?

    — Алименты.

    — Ну, тебе видней.

    Афанасий сел на стул и театрально обхватил голову руками. Он не заметил, как Людка подмигнула Навуходоносору и Лёхе-Валере, показав глазами на котят. Секунд десять они смотрели туповато, а потом заулыбались. Сначала улыбнулся более смышленый Навуходоносор, а потом менее смышленый Лёха-Валера. Афанасий попал в ад. Еще вчера он был перспективным банковским служащим, а сегодня стал чуть ли не мужем алкоголички. Если она действительно родит его ребенка? Допустим, он сейчас встанет и убежит. Что потом? Всю жизнь жить, зная, что в этой неблагополучной квартире растет твой сын? В голове Афанасия ребенок как-то автоматически стал сыном, с мужчинами такое бывает. Внутри него вообще запроисходил бред, щедро унавоженный похмельем. Что делать? Что делать?! Оставить номер и адрес? Платить алименты? Отправить Людку на лечение? Познакомить с родителями? Стерпится-слюбится? Как же так? Как же так, Господи?! Аборт! Надо уговорить ее на аборт! Немедленно! Любой ценой.

    Афанасий выдвинул не самый волевой подбородок вперед и выпалил:

    — Ты должна сделать аборт, Людмила!

    Людка взглянула нахально. Навуходоносор хрюкнул. Лёха-Валера потянул приятеля за рукав.

    — Пошли покурим, Вань. На морозе, а?

    — Пойдем. Семейное тут. Не надо нам.

    При слове «семейное» Афанасий сбледнул с лица. Он остался с Людкой наедине. Тишина сделалась вязкой.

    — Чего молчишь, Людмила? Это же бред! Ну, бред. Я все оплачу.

    — А куда ты денешься? Не знаю. Люблю я детишек. Может, я и не беременная?

    — Если не беременная — ладно. А если беременная — делай аборт. Купить тебе тесты? У меня карточка есть.

    — Сама куплю. Ты вот что...

    Афанасий вскинулся. Ему померещился выход.

    — Да!

    — Котят забери, тогда сделаю. Трое их всего.

    — Ничего не понял. При чем тут котята?

    — А при том! Не хочу я их топить. Мне и так аборт делать, если чё. В ад боюсь попасть. Такие черти иной раз приходят — жуть. Особенно на Марфу Власяницу.

    — Ты православная, что ли?

    — Какая есть.

    — Хорошо. Заберу котят. У меня знакомая приют держит. Туда сдам.

    — Вот-вот. Сдай. Телефон и адрес можешь не оставлять. Приедешь через месяц. Я завсегда тут.

    Афанасий напряженно спросил:

    — Так я пойду?

    — Иди-иди. Не держу, любовничек.

    Афанасий вскочил со стула и моментально оделся. Схватил коробку. Закрыл крышку. В крышке были прорезаны дырочки для дыхания. С коробкой под мышкой он выбежал из квартиры, быстренько сориентировался и бросился на остановку. В тот же день котята были помещены в приют.

    На кухню вернулись Лёха-Валера и Навуходоносор. Сели. Вылупились оба.

    А Людка закурила и с грустным удивлением сказала:

    — У меня и матки-то нет...
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У каждого есть какая-то особенность. Гусь, например, пах. Не гусь, которого зажиточные люди едят, а Гусь, как Гусев, алкаш потомственный. Он не старый еще — тридцать пять лет. Мы с ним с детства знакомы. Гусь раньше по дереву вырезал. Иконы даже. И шахматы. У него дома липой пахло, потому что для резьбы лучше дерева не придумаешь. Я на девятом живу, а Гусь на десятом. А на десятом если живешь, то тебе вторая лоджия в нагрузку идет. Гусь там мастерскую сделал. Он широкомордый и плосколицый. Мы думали, что он удмурт, а он просто такой конфигурации. Рубаха-парень. Как-то поссорился с Витамином, вынес стул, поставил его у банка, сел, достал нож и пять часов прождал. А Витамин вышел с палкой и отходил его по первое число. А Гусь бегает от Витамина с бесполезным ножом и орет: «Пять часов тебя ждал! Пять часов! Имей совесть!» А Витамин ему: у меня где совесть была, там... Дальше не буду. Ладно. Буду. Там уд вырос.

    А потом, то есть в восемнадцать лет, Гусь запил. Все-таки есть в нем что-то удмуртское, потому что алкоголь его организм совершенно не расщепляет. Первые пятнадцать лет Гусь пил сносно. Брился, стирал одежду, старался не ложиться мимо лавки, принимал водные процедуры. А последние три года обленился. Пропах бомжатиной, запаршивел, очерствел к собственному аромату. То есть он-то принюхался, а мы не смогли. А лифт у нас один на весь подъезд. Но если Гусь в нем проедется — лифта вроде бы и нет. Плюс — какает. Не каждый день, конечно, но раз в месяц какает обязательно. То есть в унитаз он, может, и каждый день, а в лифте раз в месяц. Чтобы, видимо, не забывали. Разумеется, Гуся били. Иногда коллективно, иногда индивидуально. Естественно, писали в полицию. Только вот к побоям Гусь привычный, а у полицейских тоже есть носы и потребность в кислороде. Они приезжали, нюхали Гуся, говорили: да ну вас нахер! — и уезжали.

    Я их понимаю. Я самолично отправлял Гуся в ребцентр, но ему там не понравилось. Он через месяц приехал и говорит: «“Интернов” не дают смотреть, фашисты!» А они не фашисты, они баптисты, но Гусь про это ничего не понял. Приехал, и за старое. Мама с ним страшно мучилась, пока, наконец, не умерла. Мама его хоть как-то сдерживала, по крайней мере, дрались они постоянно, а тут наступила воля. Когда на безвольных людей наступает воля — происходит страшное. Гусь, например, стал какать в лифте еженедельно. Весь наш подъезд как бы оказался у него в заложниках. Мы его ловили, связывали скакалкой и спрашивали: «Милый Гусь, почему ты пьешь? Что за великое горе у тебя случилось?» А Гусь говорил: больно мне, что правды нет на свете, пустите, суки, или еще какую-нибудь галиматью. А вонь кошмарная. И за этой вонью мы перестали видеть в нем человека. И еще за пакостями. Чисто по-соседски у нас не было для Гуся ласковых слов и теплых улыбок. Дядя Валера вообще два раза предлагал увезти его в Оханск и там бросить. Или не в Оханск, а сразу на Русский остров. Но про остров он пьяный говорил, а про Оханск почти трезвым. Не увезли.

    Прошлогодним летом все произошло. Весь август я смело ездил в лифте, а там весь месяц не пахнет и не накакано. Три года уже такого не было. Встревожился, понятно. Думал, помер Гусь негероической смертью. Не помер. Как-то поутру выхожу на лавку посидеть, а там Гусь со старухой. Старуха недавно переехала. Не знает, с кем сидит. Глупая, в сущности, старуха. А Гусь воняет, как химическое оружие. Я метров за пять почуял. А старуха будто бы и не чувствует ничего. Гыр-гыр-гыр, тю-тю-тю, гыр-гыр-гыр, тю-тю-тю. Беседуют. Прислушался. Закурил для носа. Стою.

    — Сашенька, ты обязан показать мне свои работы.

    — Клавдия Захаровна, да чё там... Икона да орел на скале. Остальные посеял.

    — Раз посеял значит, прорастет.

    — Чё?

    — Хорошо все будет, Сашенька, хорошо. Почему ты больше по дереву не вырезаешь? Наскучило?

    — Какой там! Ушло все...

    — Что — ушло?

    — Не знаю. Талант. Взял как-то резак, смотрю на липу и ничё не вижу. Как ослеп, но только не ослеп.

    — Это ерунда. Снова бери. Каждое утро бери, пока не увидишь.

    — Так не увижу. Прошло все.

    — Увидишь. Давай поспорим. Года не пройдет — увидишь.

    — Алкаш я. Не увижу ничё. Видел, а щас не вижу. В лифте сру.

    — Ну, так не сри.

    — Чё?

    — Не сри.

    — Легко сказать...

    — Сашенька, ну вот что может быть легче, чем чего-нибудь не делать?

    — Как это?

    — Что нужно, чтобы чего-нибудь не делать?

    — Что нужно?

    — Нужно ничего не делать. Ты смог бы ничего не делать?

    Гусь приосанился.

    — Ничего не делать? Да это я как два пальца! Не делай просто ничего, ничего и не будет делаться. Делов-то.

    — Вот видишь, как всё просто. Иди домой и ничего не делай. А завтра ты мне свою икону покажешь, хорошо?

    — Лады. Лакирну, может. Да я запросто вообще! Ничего не делать. Не делать ничего.

    И ушел. Я рот разинул. Подсел. Старуха-то, думаю, не безнадежна. А она такая:

    — Дай закурить, что ли?

    Поднес. Запыхтела.

    — Как вы с Гусем ловко. Думаете...

    — Ничего я не думаю. Под дверь мне насрал, выблядок. И в лифте, говорят, гадит.

    Я второй раз рот разинул. Кто ты, старуха? А она усмехнулась и говорит:

    — Я замначальника была в женской колонии. Перевоспитаю балбеса, никуда не денется.

    — Пить бросит?

    — Не бросит. А вот срать перестанет. Пусть по дереву режет, лишенец. Вернуть надо мужику руки. У меня не забалуешь.

    Вскоре в лифте воцарилась девственная чистота, а Гусь перестал пахнуть. Потерял особенность. А Клавдию Захаровну мы все очень любим и благоговеем перед нею с робостью. Я у нее по дому работаю, когда она попросит, а дядя Валера за продуктами в «Ашан» возит по средам.
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Каждое утро старик выходил на крытое крыльцо и садился в кресло-качалку, чтобы внимательно наблюдать за соседскими детьми, потому что внуков у него не было. Не было у него и детей. Не было кошки. Не было собаки. Не было золотых рыбок. Не было паучка. Комнатного фикуса. Герани. Свистка. Любимой книги. Бумажной короны. Салфеток-лебедей. Зажигалки. Коробки с сигарами. Автомобиля. Планов на будущее. Планов на прошлое. Глобуса. Картины, которой можно было бы любоваться. Только очки в роговой оправе и великолепные зубы были у него. Очки и зубы старик берег. Два страха преследовали его последние годы. Первый страх был связан с очками, о чем несложно догадаться. Старик боялся, что однажды он пойдет гулять в лес, а там на него нападет сова и унесет очки в когтистых лапах. Ослепший, он не найдет дорогу домой и умрет под сосной от холода и волчьих ягод. Чтобы этого не произошло наверняка, старик не ходил в лес. Он вообще никуда не ходил дальше кресла-качалки и магазина на углу. Он не хотел давать сове шанса.

    Второй страх, как вы понимаете, был связан с зубами. Он боялся, что они почернеют и развалятся, превратившись в его прежние докерамические зубы. Но боялся он не того, что не сможет жевать или эстетических потерь. Он боялся, что однажды его труп найдут на окраине Берлина, а полицейские заглянут ему в рот и скажут: «Это выходец из Восточной Европы, все понятно». После чего отправят дело в долгий ящик, потому что кому интересна жизнь и смерть выходца из Восточной Европы? Старик как наяву видел брезгливую улыбку патологоанатома и не хотел быть ее причиной. Он берег рот от руин. Чистил зубы утром и вечером. Полоскал после еды. Скоблил зубной нитью. Наносил на ночь особый фтористый раствор, светящийся в темноте.

    Старик не был так уж безумен, как вам могло показаться. Очковый и зубной страхи прицепились к нему после череды кошмаров, реалистично исполненных мозгом в коротких фазах сна. «Эти фазы!» — с ненавистью восклицал старик каждый вечер, пугливо посматривая на кровать. Большая, сделанная из дуба, она предполагала двоих человек, но второго, точнее — вторую, до сих пор не дождалась. Старику было семьдесят лет и два месяца. За соседскими детьми он наблюдал не случайно. Он подозревал их в желании что-нибудь у него украсть. Матвей и Катя переехали сюда полгода назад. Ему — двенадцать, ей — одиннадцать. Рыжие погодки. Старик не любил рыжих. Не зря Пётр I обменивал их в Финляндию на гвозди. «Встретил рыжего — бей! Или шельма, или плут». Так полагал старик, как бы внюхиваясь в детей глазами.

    Дети опасались старика. Они чувствовали, как он ощупывает их тонкие лодыжки. Отец рыжих работал директором строительного магазина. Мама работала риелтором. Она тоже была рыжей, с таким ящероподобным черепом, присущим всем рыжим существам. Старик морщился от ее рукопожатий. Все они жили в коттеджном поселке. Этаком замкнутом мирке для небедных людей. Чем я буду бить детей, когда они залезут в мой дом, однажды подумал старик и заказал трость. Черная, с серебряным набалдашником, она явилась ему с курьером, одетым в идиотский комбинезон. Все комбинезоны идиотские. Мужчина должен иметь доступ к члену, чтобы теребить его ради успокоения, а комбинезон лишает его такой возможности, злобно думал старик, глядя на курьера. Однако когда он развернул покупку, его злость прошла.

    Трость была прекрасна. Гладкая, тяжелая, отполированная, с яйцеподобным матовым набалдашником, а не каким-нибудь попсовым пуделем, она просилась в руку, ласкала ладонь, требовала к себе внимания. На внимание старик не скупился. Он играл с нею, как девочка-подросток с клитором, — поглаживал, сдавливал, пропускал между пальцев. Такой тростью можно убить сову, думал старик. Или рыжего мерзкого ребенка, если он посмеет забраться в мой дом! Девочку. Или мальчика. Или сразу обоих. Тук-тук! По незаросшим родничкам. Или они уже заросли? Эти глупые овалы, эти грецкие скорлупки в губах пассатижей... Старик частенько давил грецкие орехи пассатижами. Сидел на крыльце, смотрел на детей и давил орехи. Не ел их, потому что берег зубы, а просто давил из удовольствия. Хрясь, хрясь, хрясь! Ему нравился звук, процесс и тот факт, что грецкий орех похож на человеческий мозг.

    31 октября, то есть через месяц после покупки трости, в дверь старика постучали. Был поздний вечер. Старик замер. К нему никто не мог прийти, значит, это пришли дети. Скорее всего, девочка стучит в дверь, чтобы его отвлечь, пока мальчик забирается в дом с черного хода. Не-е-ет! Так просто его не проведешь. Старик пошел к черному ходу. В его руке покачивалась трость. Он держал ее наоборот, чтобы размозжить рыжую головенку набалдашником. В дверь снова постучали. Старик усмехнулся. Простофили. Застыв у черного хода, он прислушался. Ни звука. Стук возобновился. Неужели рыжий полез через окно? Эта мысль пронзила старика насквозь. Он побежал к окну. Никого. Второй этаж? Приставил стремянку? Старик кинулся наверх. Потом снова к черному ходу. И к окну. И снова наверх. И опять.

    Старик весь взмок и оперся на стену. А потом ринулся к входной двери, распахнул ее настежь и замахнулся тростью. На пороге стояли демоны. На страшных рожах пронзительно пылали зеленые глаза. Демоны что-то прокричали. То ли кошелек или смерть, то ли просто смерть. Старик не разобрал. Он выронил трость, схватился за грудь и умер. «Демоны» завизжали и кинулись к родителям.

    Патологоанатому очень понравились зубы старика. Отличные зубы, сказал он. С такими жить и жить. Жаль, что так глупо умер. Чертовы дети, чертов Хэллоуин. Патологоанатом недолюбливал заморщину и мелюзгу.
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Семён Алексеич любил пробудиться с утра, утвердиться посреди комнаты в семейных трусах «Дореми» и белой майке неопознанной фирмы и делать зарядку, звонко напевая: «Солнце встает над рекой Хуанхэ!» Допев, он шел в ванную и умывался, отчаянно фыркая. Мылся Семён Алексеич впечатляюще. Как Леонов в «Полосатом рейсе». С обилием пены, улыбкой на выскобленном до синевы лице, посверкивая глазами. Затем — завтрак. Всем блюдам Семён Алексеич предпочитал яичницу с укропом и колбасой без жира. Конечно, он догадывался, что колбаса и без мяса, но к догадкам своим относился легкомысленно. Семён Алексеич ко многому относился легкомысленно. Он был пятидесятилетним пенсионером из бывших военных.

    Пенсия накренила Семёна Алексеича. Государственная процедура страшно отразилась на его самосознании. Семён Алексеич как-то сразу и вдруг уверился в собственной старости. Еще вчера он куда-то полз, стрелял куда-то, дрался на ножах с чеченцем в черной бандане. Еще позавчера их взяли в «мешок», а бородатые парламентеры дали армейскому спецназу «зеленый» коридор при условии, что они оставят срочников. «Чехам» не хотелось биться с армейским спецназом. Им хотелось убивать восемнадцатилетних пацанов. К Семёну Алексеичу подошел солдатик и сказал: «Дяденька Дракон, не оставляйте нас. Мы тут все умрем». Семён Алексеич не оставил. Держали окружение. Ели кашу, выбирая бубей. А потом он собрал свою роту, и они пошли в ночной бой. Было страшно, как в детстве. А теперь вот пенсия, да. Жена еще восемь лет назад ушла. Дочь в Питер уехала. Навещает, конечно, но с такими ценами не больно-то понавещаешь.

    Маясь старостью, Семён Алексеич купил себе палки для скандинавской ходьбы. С ремешками, длина регулируется, дорогие. Гулять он предпочитал сразу после завтрака. Ему казалось, что с палками он проходит очень мало, километров пять. На самом деле Семён Алексеич проходил пятнадцать километров. Если б ему об этом сказали, он бы не поверил. Отмахнулся бы. Старики столько не ходят, нечего привирать. Кроме палок, Семён Алексеич увлекался историческими книгами и витаминами. Витамины он пил днем, во время обеда, который преимущественно состоял из пельменей, а книжки читал по вечерам. Несмотря на вопиющую старость — читал без очков. Он объяснял это исключительным эффектом витаминов. Если б Семён Алексеич мог попадать к врачу минуя трехчасовую очередь, он превратился бы в невротика с кучей самобытных диагнозов. Нет, иногда он выискивал в интернете что-то смертельное у себя, но быстро остывал, потому что посочувствовать или хотя бы уделить внимание было некому. Невроз хорош, когда на него кто-то реагирует, а когда никто не реагирует — скучновато.

    В тот день, о котором рассказываю я, Семён Алексеич тепло оделся, взял палки и пошел в лес. Он жил на восьмом этаже. Спустился лифт. В лифте стояла девушка. Молодка лет тридцати пяти. Семён Алексеич кивнул и зашел в кабину. Поехали. Тут лифт застрял. Взял и застрял. Ни с того ни с сего. Девушка нажала кнопку вызова лифтеров. В динамике что-то зашебуршало и стихло. Семён Алексеич напрягся. Он не любил замкнутые пространства. Однажды ему пришлось просидеть в маленьком подвале две недели. Это было в Грозном. А под Джелалабадом в пещере сидел. Разведка. Как и вернулся тогда — непонятно. «Тихо будь, Сёма, тихо будь», — все время себе говорил. Присказка такая. Тихо будь. Потыкав кнопку, девушка повернулась к Семёну Алексеичу:

    — Влипли мы.

    — Влипли, да.

    — Я недавно переехала. Меня Света зовут.

    — Семён Алексеич. С 1995-го тут живу. Пенсионер.

    — Чего это?

    — Чего?

    — Вы не похожи на пенсионера.

    — Очень похож. Палки вот у меня. Пять лет уже на пенсии.

    — Вы отлично выглядите для пенсионера.

    — Это все ходьба. И витамины.

    — Понятно.

    Повисло молчание. Девушка разглядывала Семёна Алексеича. Семён Алексеич смотрел в пол. В груди становилось тесно. За спиной пылал Кандагар. Колонна. Бэтээры. Вакуумными. Первую, последнюю. Пекло. Перебежками. И «черные тюльпаны» красиво летят, как большие птицы. Птицы. Птицы. Птицы.

    — Что с вами? Вам плохо?

    — Сердце... Воздуху мало. Не люблю... тесноту.

    — Вам надо отвлечься. Лифтеры сейчас придут, просто у них связь барахлит. Вы любите сериалы?

    — Что?

    — Сериалы. Я обожаю сериалы. Смотрели «Настоящий детектив»?

    — Нет.

    — Хотите, я вам перескажу? Я очень хорошо умею пересказывать.

    — Перескажите.

    Света пересказала. Сначала она немножко путалась, а потом заговорила гладко и живописно. Семён Алексеич действительно увлекся сюжетом, и ему стало чуточку легче. А минут через двадцать пришли лифтеры и достали их из лифта.

    — Дальше-то что? Кто маньяк?

    Света улыбнулась:

    — Не скажу. Дома посмотрите.

    И Семён Алексеич посмотрел. Больше в лифте он не ездил. А со Светой они подружились. Полчаса могли стоять у подъезда и трындеть. Света с мужем аккурат над Семёном Алексеичем живут. Он в двушке, и они в двушке. На этом бы мне и закончить свою историю, но... Через неделю Семён Алексеич проснулся посреди ночи. Потолок кричал Светиным голосом. Неразборчиво и страшно. Что-то упало. Визги. Всхлипы. Семён Алексеич сел в кровати и покрылся холодным потом. Это что? Это как? Это почему? Крики стихли. Семён Алексеич выпил валерьяны и с трудом заснул. Утром он встретил Свету. Она на лавке сидела, а он возвращался с прогулки.

    — Здравствуйте, Света.

    — Здравствуйте.

    Света отворачивалась, но Семён Алексеич все равно заметил.

    — Это что у тебя? Синяк? Губа разбита?

    — Упала. Ничего страшного.

    Семён Алексеич шагнул к Свете и взял ее за подбородок. Света вырвалась.

    — До свиданья!

    — До свиданья.

    Подумав, Семён Алексеич развернулся и пошел к участковому. Участковый был пухл и неопрятен. Семён Алексеич поморщился.

    — Чего вам?

    — Муж соседку избивает. Я ночью слышал. А утром встретил ее. Синяк, губа вдребезги. Надо что-то делать.

    — Пока заявления от потерпевшей нет, ничего не сделать. Да и то...

    — Что — да и то?

    — Наскребла, вот и получила. Тебе оно надо? Чё лезешь? Бьет, значит любит. Иди давай.

    — А если он ее убьет? Может, поговорите с ним?

    — Иди, я сказал. Разберемся. Спасибо за сигнал.

    — Вы даже имя-фамилию не записали. Пойдемте вместе. Вы с мужем поговорите, а я буду свидетелем, что слышал ночью звуки ударов.

    — Ушел отсюда, говорю. Поучить меня решил, как мне работу свою работать?

    — Простите. Ничего такого не решил. Уже ухожу.

    Семён Алексеич встал и пошел на выход. У выхода он замер. Ему вдруг представилось, как мертвая Света лежит в гробу вся в гвоздиках. Семён Алексеич вернулся в кабинет участкового. Посмотрел в упор.

    — Вы лучше сами зайдите, а не то я зайду.

    — Чё?! Дал, блядь, отсюда! Зайдет он.

    — Я все сказал.

    Вечером Семён Алексеич посмотрел сериал и лег спать. Ночью было тихо. И потом. И снова. На четвертую ночь, уже утром, Света закричала. Даже не так. Завыла. «Куда я, старик, лезу?» — думал Семён Алексеич, надевая джинсы. Вразумлю как-нибудь, поговорю. Попробую. Чай, не убьет. Поднялся. Позвонил. Еще и еще. Лязгнул замок. В носу запахло порохом и гарью. Зашуршал песок. Лёнька Цаплин держал кишки. Птицы. Птицы. Птицы.

    — Ты кто, блядь?

    На пороге стоял здоровый мужик в полицейском кителе на голое пузо. Мент. Пьяный. Как же всё нехорошо, Господи.

    — Я ваш сосед снизу. Услышал шум. Подумал, может, помочь чем?

    — Пошел на хуй отсюда. Я со своей бабой сам разберусь.

    И потянул дверь. А Семён Алексеич ногу вставил. Он и себе бы не смог объяснить, зачем вставил ногу. Вставил и всё. Мужик толкнул его в грудь. Семён Алексеич не толкнулся. Тогда мужик ударил его кулаком в лицо. Разбил губу. Семён Алексеич сплюнул и сказал:

    — Меня бей, а жену не трогай. Она хорошая у тебя.

    Мужик уставился.

    — Ты откуда знаешь, какая она? Ебёшь ее?!

    — Нет. Она мне в лифте помогла, когда я задыхался. Не трогай ее, очень тебя прошу.

    — Пососешь?

    — Что?

    — Ну, пососешь, чтобы я ее не трогал? Или давай так. Вставай на колени, и я ее больше не трогаю. Лады?

    Семён Алексеич завис. Как это — на колени? Он — и на колени? На колени... Ну и что. Встал и пошел себе спать, зато девушка в безопасности.

    Тут в общий коридор вышла Света. Она была в халате и с синяком под другим глазом.

    — Володя, не трогай его! Это наш сосед снизу. Он хороший. Пожалуйста!

    — В квартиру зашла, дрянь! С тобой отдельный разговор будет. Хотя погодь. Сосед твой щас на колени встанет. Чтоб я тебя жизни не учил. Жалко ему тебя. Жалостливый. Встанешь или пойдешь на хуй отсюда?

    Света подошла вплотную и сказала:

    — Не вставайте, Семён Алексеич. Это не поможет. Уходите.

    Володя отреагировал мгновенно — схватил Свету за шкирку и отвесил леща.

    — В квартиру, я сказал!

    Семён Алексеич очнулся. Он смотрел только на Свету, как она появилась. Его все задолбало. Муж этот. Слизняк-участковый. Собственная пенсия. В ушах застрекотало. Откуда ни возьмись по венам разбежался адреналин. Светло улыбнувшись, Семён Алексеич шагнул вперед и ударил мента в горло открытой ладонью. Тут же — в печень. И в пах. И с подъема в голову. Контрольный. Мент сдулся. Лежал глупой тряпкой на полу и ничего больше не хотел. Света пребывала в шоке.

    — Он вас посадит. А меня убьет. Что вы наделали, Семён Алексеич?!

    — Не наделал, а недоделал.

    Склонившись над ментом, Семён Алексеич взял шею в захват и сломал ее с утробным хрустом.

    — Теперь мертвенький. Теперь хорошо.

    Свету вырвало. Дикими глазами она посмотрела на Семёна Алексеича и убежала в квартиру, заперев замок. А Семён Алексеич улыбнулся и пошел к участковому. «Меня еще нужно взять!» — думал он вдохновенно. Душманы не смогли, «чехи» не смогли, и эти заебутся. Как хорошо, что Дракон проснулся.
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     Найти женщину

    

    [image: after_title]

Коля был одинок. Не так одинок, когда вдруг думаешь — ох, я одинок! А так одинок, когда постоянно об этом мыслишь, лежа в пустой кровати у стеночки. Коля не то чтобы проебал полимеры, скорее, его увлекли гормончики. Несло Колю долго. Он как бы рвался сквозь жизнь на колеснице, запряженной гомончиками. Или темпераментом. Я не знаю. Чрезмерность, понимаете? Буквально всё на износ: секс, пьянство, работа, приключения, драки, хобби, противоречия. Этакий перептуум мобиле, как однажды неправильно выразилась мама генералиссимуса Суворова, по мнению одного биографа.

    Например, когда работу нельзя было терять совершенно, Коля мог съездить начальнику-хаму по роже и потерять ее в одну секунду именно потому, что терять ее было никак нельзя. По этой же причине Коля кончал в женщин, ездил автостопом, прыгал с парашютом, ел волшебные грибы, учился фехтованию, играл пьяным в русскую рулетку и даже жил с цыганкой. А в тридцать восемь лет гормончики сделали ручкой. Не совсем сделали ручкой, иначе бы Коля помер, но обозначили холодность. А давайте!.. Не давайте. А может?.. Не может. А если?.. Не если. Заткнись уже и дай поспать. Как вы понимаете, к Коле подступила зрелость. Она подошла к нему на цыпочках с поджатыми губами, пожамкала ими и спросила: «Ну и как мы будем жить, д’Артаньян?» На д’Артаньяна Коля обиделся. Он не любил Боярского по непонятным ему причинам.

    Как жить дальше, Коля тоже не знал. У него была однокомнатная квартира, доставшаяся от бабушки, должность старшего электрика на заводе (день через три, есть где развернуться) и смешной счет в банке. Куролесить не хотелось. Организм недвусмысленно намекал на некоторую степенность. Только кто ж подаст? Все привлекательные ровесницы и чуть младше — заняты. А те, что не заняты... Знаете, можно и потерпеть. Первый год Коля осваивал сериалы. Второй год сериалы осваивали его. На третий год Коля взвыл. Нет, у него были друзья, но все они почему-то спивались, брошенные гормонами на погибель, а Коля спиваться еще не хотел. Он хотел жену и детей. Желательно завтра, а лучше вчера. Или хотя бы жену. Я виню в этом Колину необразованность. Будь он образованным человеком, без труда бы подвел под свой расколбас годную философскую базу, где и нонконформизм, и ницшеанство, и саморазрушение, и песни Кобейна, и стишки Поля Верлена. При такой поддержке Коля бы не кочевряжился, а запросто спился, вместо того чтобы стонать в потолок.

    На четвертом году одиночества, то есть на сорок втором году жизни, Коля решил действовать. Найти женщину не так уж сложно, если, например, заглядывать под лавки или пойти в бар «Околица». Или просто пойти. Они повсюду. Женщина на женщине. Даже некоторые мужчины — женщины, если вдуматься. Несмотря на такое изобилие, у Коли была проблема. Большинство женщин им не интересовались. Говоря крестьянским языком, хер на него клали. Это ужасно, но это так. Благообразный со спины, холостой, с квартирой, старший электрик. Однако — нетушки. Своим подлым самочным нюхом женщины чуяли в Коле нехватку гормонов. Он был вяленьким и, как бы это сказать, слабонапористым. Она ему, а он молчит. Она ему обратно, а он куксится. Она ему снова, а он — да. Или нет. Или вдруг спохватится и заговорит про сериал с жаром. А сам глазами внюхивается, оценивает, сравнивает эпителий с эпителием валютных проституток молодости. Не тот эпителий. Вообще. А еще родит. Растяжки, жирок, ор детский. Нет, семью очень хочется! Очень. Невообразимо просто. До судорог в паху. Сложный человек этот Коля. Или мудак. Хотя одно другого не исключает. Мало что друг друга исключает. Селедка с молоком не всегда друг друга исключают, чего уж тут. Как бы то ни было, Коля искал женщину, а женщина его не искала.

    Однажды, а это случилось весной, Коля пошел гулять в выходной день. Я люблю точность — это была суббота. 11:00. Или без пяти. По-моему, без пяти. Короче, Колю сбила машина. Насмерть. Самосвал. С прицепом. Назад еще сдал. Два раза. В закрытом хоронили. Столько женщин пришло! Сарказм прямо. Всех бы передушил. Конец рассказа. Как в жизни всё. Неправда, скажет кто-то. Конечно, неправда. Не было никакого самосвала. И прицепа не было. Коля встретил Лену. Они в одном классе учились. Выпускной, портвейн, теплоход, ненужная девственность... У пекарни они встретились. Коле повезло. Если б, например, они встретились у Союзпечати, Лена бы могла кивнуть и уйти. От пекарни так легко не уйдешь. Аромат потому что. Дух булочный. Вот марципан, вот мак, а вот сдоба чистая пошла. Хорошо.

    Лена состарилась в красивую женщину. Ухоженная, с глазами и таким, знаете, телом, которое охота пожамкать. Коля сглотнул, когда ее увидел. Лена улыбнулась. У нее были западноевропейские зубы, а не зубы выходца из Восточной Европы, как у Коли. Правда, это его не смутило. Он плохо разбирался в иерархии зубов. Коля шагнул к Лене и сказал:

    — Привет, подруга! Сто лет, сто зим!

    И хохотнул гулко. И замолчал. И покраснел небритыми ланитами. Он вообще не это хотел сказать. Он хотел сказать: «Здравствуй, Елена. Рад тебя видеть». А знаете, почему так вышло? Потому что Коля — загадочный человек. Лена оказалась попроще:

    — Привет, Коля. Мы виделись на той неделе.

    — Не может быть!

    Своей безаппеляционностью Коля напоминал Бонапарта.

    — Может.

    — Где это?

    — В «Стрельце». В мясной отдел очередь вместе стояли. Ты меня не заметил.

    — Да как я мог?

    — Не знаю. Мне показалась, что ты вглядываешься в глубь себя.

    — Это как?

    — Ну, ты стоял с таким отрешенным лицом...

    — Со мной бывает. Я иногда... думаю.

    Тут Коля посмотрел на Ленины руки. Точнее — на пальцы. Не на все пальцы, а на пальцы правой руки. На безымянный палец правой руки, если уж мы никого не хотим тут обмануть. Кольца не было. Даже полоски не было. В эту секунду Коля взял Лену в жены. Жена моя, подумал он ярко. Не зря, видать, на теплоходе. Туда-сюда. Лена на Колины руки не смотрела. Коля это исправил — медленно потер лицо правой ладонью. Коля повел игру. Он был вполне постмодерновым человеком, хоть и не знал этого слова.

    — Лена, давай посидим где-нибудь? Или вообще... сходим в ресторан!

    Как вы понимаете, игра носила несколько лобовой характер.

    — Ты приглашаешь меня на свидание?

    Лобовых игр Лена тоже не чуралась. Коля смешался, чуть-чуть струсил, но ответил мужественно.

    — Да. Я приглашаю тебя на свидание!

    Воспоминания юности опьяняли. Жизнь показалась Коле яростной, как прежде. Захотелось водки и наркотиков. И дать кому-нибудь в бубен.

    Атлант расправляет плечи. Коля где-то слышал эту фразу, а сейчас подумал, что это прямо про него.

    — Коль, я замужем.

    — Чё?

    — Я замужем.

    — Не понял. Это какая-то ерунда.

    — Почему ерунда? Я замужем.

    — Замужем?

    — Замужем. Что с тобой?

    — А как... Как же ты тогда... Я... А ты... Не ври. Не пизди мне, слышишь?! Кольца нету! Вот же...

    Коля схватил Лену за руку.

    — Нету кольца! Где кольцо? Нету кольца! А?! Что тогда? А?!

    Это был срыв. Восхитительный и безобразный по своей мощи. Четыре года поисков разбились о невидимое присутствие кольца. Ац-ац, ац-ац, почему-то хотелось говорить Коле, но он сдерживался, и только губы дрожали. Неожиданно Лена рассмеялась. Смотрела на Колю и хохотала. Коля хотел ее убить. Убить эту сладкую суку.

    Вдруг Лена замолчала и сказала:

    — Как был взрывным, так и остался. Я не замужем, дурачок. Пошли уже куда-нибудь.

    — Чё? Как... Почему это ты не замужем?

    — У меня ноги нет.

    — Чё?

    — Левой. Протез.

    Лена постучала костяшками по ноге.

    — Он очень дорогой. Из Японии. Пошли уже.

    — Ноги нет? Нет ноги?

    — Потрогай, если не веришь.

    Коля потрогал. Действительно — нет ноги. Без ноги. То есть, условно говоря, без ноги. С протезом, буквально говоря. Да на хрен она ему нужна без ноги?! Или нужна? В ноге ли дело? У одних две ноги, а как будто одна, а у Лены одна, а как будто две. А секс как? Если секс, то оно как? Вдруг отпадет? Или не отпадет? Интрига.

    — Пошли в кофейню. Обопрись на меня.

    — Она не отпадет.

    — Откуда ты?

    — Не отпадет. Смотри, как я иду.

    Лена пошла. Эротично так. Не вру. А Коля уставился. Бедра все-таки. Долго смотрел. Это как костер или вода, или когда кто-нибудь работает. А потом побежал догонять. Повезло дураку.
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     Кентавр и грудь Светланы Аркадьевны
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Обычным апрельским утром из тех апрельских утр, когда думаешь — а не февраль ли? — из дома в довольно нарядном состоянии вышел Кентавр Верещагин. Был он семипудов, плечист, лысоват, а лицо имел равнодушное, будто бы это и не лицо вовсе, а какой-то неодухотворенный предмет. Я говорю «неодухотворенный», потому что бывают предметы и одухотворенные. Например, Сикстинская капелла, картины Леонардо или книга любого из наших классиков. Лично мне неизвестно, кого бы я полез спасать из пожара в первую очередь — «Джоконду» или Кентавра Верещагина. Конечно, Кентавра Верещагина назвали Кентавром не родители. Им бы недостало фантазии, не говоря о бессовестности.

    Однако и того и другого достало одноклассникам тогда еще Миши Верещагина. Как сейчас помню тот день. Был урок истории. Учитель Наталья Ивановна, у которой верхняя челюсть нагло обогнала нижнюю и которая имела обыкновение называть учеников «бегемотиками», как бы совершенно не понимая чудовищной природы реальных бегемотов, раскрыла учебник и заговорила про древнегреческих богов. Класс унывал. Им подсовывали сказки. У класса давно были свои боги — супергерои DC и Marvel. Они были насквозь понятными, нисколько не трагическими и достаточно могущественными, чтобы усладить мечту всякого подростка о сверхчеловеке. Уныние продолжалось ровно до той поры, пока речь не зашла об Ахиллесе. Военные подвиги во все времена привлекали мальчишек, привлекли они их и на этот раз.

    Тут-то и всплыл кентавр Хирон. По словам Натальи Ивановны, был он наполовину конь, сильный, мудрый и спокойный. Хотя другие кентавры, добавила будто бы лично с ними знакомая Наталья Ивановна, нрав имели буйный, разбойничий и вообще — безобразники. Акселерат Миша Верещагин очень походил на Хирона. Он тоже был сильным и спокойным, плюс — носил во рту большие крепкие зубы и, бывало, ржал. Все это подтолкнуло одноклассников к прозвищу. С октября седьмого класса Миша Верещагин стал Кентавром и прожил Кентавром без малого десять лет. Он до такой степени сжился с прозвищем, что однажды на собеседовании назвался им, скрасив монотонные будни юной кадровички.

    Но чем далее протекала жизнь Кентавра, тем менее очевидной она становилась. Его спокойный нрав, так умилявший учителей, на поверку оказался флегмой, в которой не было и следа той злобинки, что помогает расталкивать мир локотками. Касалось это и действий, и раздумий. Нет, Кентавр не был идиотом, он думал иногда даже очень глубоко, но медленно, как бы разглядывая мысль всесторонне, с тщанием форели, обсасывающей червяка. Если б, скажем, Кентавр жил во времена Ахиллеса или хотя бы Белинского, то его неспешность вряд ли бы вышла ему боком. Однако в наш век повсеместной быстроты, где и Толстой-то тугодум в сравнении, например, с Иваном Ургантом, Кентавр, что называется, не плясал.

    Поэтому после училища и армии, где его первые полгода били смертным боем, потому что бить большого безответного человека чрезвычайно приятно, Кентавр пошел на завод. Одновременно с этим, а точнее — вследствие этого, изменилось и его прозвище. Дети и подростки любят необычные слова, как игрушки, они их вертят во рту и произносят, как бы очаровываясь непривычным сочетанием звуков. Взрослые проще или, как теперь принято говорить, рациональнее. На заводе, конечно, все знали, что Кентавр — это Кентавр, но решили обрубить. Так Кентавр стал Кентом. На завод он пошел, во-первых, потому, что туда шли все, а во-вторых, — ради квартиры. Завод привлекал такой перспективой: проработаешь десять лет — дадим однушку, еще десять лет — твоя будет.

    Кентавр проработал. То есть он проработал десять лет, получил однушку, а потом еще девять лет и десять месяцев, когда вышла драма. К драме Кентавр приковылял со смешным возком или, как сейчас говорят, бэкграундом. Мне даже неизвестно, знал ли он женщину или только мечты о ней. Через год после армии и всяческих побоев Кентавр заболел экземой. Я не врач, скажу только, что он стал распространять запах. Я имел неудовольствие много раз ездить с ним в одном лифте, когда потный Кентавр возвращался с работы. С ним вообще произошел какой-то гормональный сбой, потому что и бедра сильно раздались вширь, и грудь отросла. Кентавр пил пиво, ходил на завод, смотрел телевизор и читал книги. Девятнадцать лет.

    Никуда не ездил, ни с кем особо не дружил, всегда улыбался едва-едва и будто бы был доволен своим бобылячеством. Когда же он съехал от родителей, людей бесхитростных до того, что отец называл его «бабонька», Кентавр успокоился совершенно. «Мой дом — моя крепость», — думал он внутри себя, не понимая, что и татаро-монголы пройдут мимо его крепости, нимало не соблазнившись. Как вы понимаете, Кентавру оставалось отработать на заводе всего два месяца, чтобы заполучить однушку в безраздельную собственность. Он очень любил свою квартиру. Я, например, плевать хотел на все квартиры мира, потому что я не домовитый, а фанфарон и пьяница.

    Кентавр был домовитым и рачительным. На заводе он работал в отделе материально-технического снабжения и получал хоть и немного, но без детей и жены достаточно. На завод он ходил пешком, по городам не разъезжал, а всем отдыхам предпочитал футбол и пиво, в крайнем случае — одинокие заплывы на диком пляже. Деньги уходили на лекарства, еду, коммуналку, мебель и всякие штучки-дрючки. Например, в «Икее» Кентавр купил то ли торшер, то ли люстру. Она походила на одноногую цаплю и источала приятный беловатый цвет. Там же он обзавелся аптекарским столом. Креслом с подножником и двумя интересными вазами. На пол постелил вкусно-бежевый ковролин. Потолок сделал навесной, но без вычурности. Выложил хорошей плиткой ванную. За великие скопленные тыщи и под заказ исполнил кухню. Разумеется, все это великолепие нужно было поддерживать в исключительном порядке.

    Некоторые люди, когда нечего делать или скучно, идут гулять. Или звонят друзьям. Или включают фильм, который почему-то надо посмотреть, но всё руки не доходили, например — «Гражданина Кейна». Кентавр делал приборку. Мыл холодильник, дополнительно пылесосил, «канифолил» плитку, драил газовую плиту, обдумывал ремонтик. Ремонтики Кентавр делал не реже одного раза в два года, чтобы освежить и вообще... Что — вообще, Кентавр не знал. Он то нагружал себя всякими занятиями и буквально шуршал по дому, то впадал в страшную меланхолию и вечерами напролет дул пиво под спортивный канал. Кому-то это покажется странным, но честным с самим собою он был, именно когда дул пиво, а не когда шуршал. Шуршал он единственно оттого, чтобы не думать о своей судьбе. Однако постоянно не думать о судьбе сложно, тем более когда ее нет. Но и думать тоже мучительно, а без анестезии пятью банками пива даже и решительно невозможно.

    Тем не менее квартирные дела скрашивали Кентавру жизнь. Еще более ее скрашивала мысль о собственности, ведь до заветных документов оставалось всего два месяца. Драма разыгралась в пятницу. Точнее, ее пролегомены. Во всем дальнейшем я не склонен винить Кентавра, потому что «несуны» как производственное явление появились черт знает когда. Кентавр просто играл по правилам, не особо задумываясь над их правомерностью. Скажем так, с завода тащили все. Кто краску, кто валики, кто нужные на даче железки, кто пеноблоки, кто полмешка цемента, чтобы дырку в ванной заделать, кто инструмент, а кто медные кабельки. Некоторые выносили с размахом, но таких ловили. Кентавр выносил умеренно. Бросит метровый кабелек в кузовок под ветошь, сдаст с водилой рублей за пятьсот-семьсот, да и накупит пива. Девятнадцать лет так вот приторговывал. Без жадности.

    А в пятницу Кентавра Верещагина поймали. Охрана сменилась, новеньких наняли, а те решили постараться. Они ничего дурного не хотели, они хотели произвести впечатление своей ретивостью. Кентавр выезжал с завода пустым. Обычно охранники только заглядывали в кузов, но никогда не залезали, потому что лень. А тут молодой парень взял и залез. Кентавр в кабине сидел, когда его позвали. Точнее, охранник спрыгнул, открыл дверь и помахал огрызком кабеля. Кентавр сглотнул и тут же стал потеть как ненормальный. Охранник проводил его к начальнику ОМТС Светлане Аркадьевне. Светлана Аркадьевна, в смысле труда, была женщина своеобразная. Например, когда она заведовала первым производством, то могла прийти на работу в три часа ночи, чтобы проверить, посмотреть, соблюсти.

    Иными словами, сунуть свой нос и дополнительно убедиться, что все идет именно так, как идти должно. Если завод мог бы воплотиться в человека, заиметь сердце, губы, глаза и прочие атрибуты, Светлана Аркадьевна бросила бы детей и мужа и пошла бы за этим принцем хоть на край света — так она любила родное предприятие. Сказать, что поступок Кентавра ее потряс, это не сказать ничего. Поэтому утром понедельника Кентавр пошел на дисциплинарное собрание. Он был наряден и мрачен. Он думал, что его лишат премии, или заставят перерабатывать, или снимут с почетной доски возле проходной. Лучше уж премия, думал Кентавр, шагая сосновым лесом на завод. Или переработка. На доске фотография хорошая. Будто и не «бабонька». На Алена Делона чем-то похож. Или на Бельмондо. Где-то между. Порода.

    Дисциплинарное собрание проходило в кабинете Светланы Аркадьевны. Там была комната для переговоров, довольно вместительная, с кожаными пухлыми креслами, длинным столом и жалюзи. Когда Кентавр вошел, там уже сидели его коллеги: Тимоха, Вано, дядя Гриша, Самвел, Чупа и Самокат. Во главе стола, на княжеский манер, прямая, как мачта, сидела Светлана Аркадьевна. Она и начала:

    — Садись, Михаил.

    Кентавр сел и сложил руки на груди. Светлана Аркадьевна обратилась ко всем:

    — Мы здесь собрались, потому что в пятницу Михаил Верещагин украл с завода медный кабель.

    Тимоха, Вано, дядя Гриша, Самвел, Чупа и Самокат сделали лица. Тимоха воскликнул:

    — Миша, как ты мог?

    Дядя Гриша крякнул. Самвел качал головой. Вано смотрел в окно. Чупа и Самокат играли бровями. Все они тоже предостаточно украли с завода, в том числе и в пятницу, но квартир своих еще не отработали и поэтому даже сочувствующих взглядов на Кентавра не бросали.

    Довольная общей реакцией, Светлана Аркадьевна продолжила:

    — Я хочу тебя послушать, Михаил. Объясни нам, зачем ты это сделал?

    Кентавру вопрос показался нелепым. Он это сделал, потому что так делают все. И из-за денег, конечно. Но главное — потому что все. Тут ему отказало чувство самосохранения. Я бы рекомендовал Кентавру ссылаться на болезнь и нехватку денег на лекарства. Даже производственную женщину можно растрогать таким мотивом. Но Кентавр сказал, что было.

    — Пиво хотел вечером попить, вот и взял.

    Светлана Аркадьевна вскинулась:

    — Из корысти, значит. Ради одной наживы...

    — Не ради одной. Все несут, и я несу. Всегда ведь все несли, чё тут такого?

    — Кто — все? Я лично не несу.

    Тимоха, Вано, дядя Гриша, Самвел, Чупа и Самокат энергично закивали и посмотрели на Кентавра недружелюбно.

    — Давай конкретно. Кто еще ворует с завода? Ты сказал — все. Кто — все?

    Кентавр вздрогнул — его пнули под столом.

    — Это я просто так сказал — фигура речи.

    К этому времени Кентавр совсем сконфузился и стал распространять запах. Запах был действительно гнусным и только набирал обороты.

    — Просто так? У тебя, Михаил, все просто так. Просто так кабель взял, просто так заводчан оговорил, просто так лишился квартиры...

    Сначала Кентавр подумал, что он ослышался. Когда же до него дошла суть, он побелел и заблеял:

    — Вы не можете... Мне два месяца... Я не дам!

    — Чего ты не дашь? Я костьми лягу, чтобы ты квартиру не получил. И вас это тоже касается!

    Светлана Аркадьевна обвела коллектив грозным взглядом.

    — Еще раз... Хоть кто... Сразу... на воздух. Такого в трудовой понапишу — в дворники не возьмут. Ясно?!

    Тимоха, Вано, дядя Гриша, Самвел, Чупа и Самокат страстно закивали. Кентавр был безутешен. Он был действительно немного ребенком. Такой характер часто случается у людей огромных и физически сильных. Кентавр закрыл глаза ладонью и заплакал со всхлипами. Он как бы трясся, отчего тряслась его грудь под черной футболкой и безмерное пузо. Он поверил Светлане Аркадьевне и в одну секунду пережил страшную потерю. Девятнадцать лет по годочку, люстра из пола, каждая плиточка, со вкусом подобранные обои, все на свете, все усилия, сладость крепостных стен решительно пошли прахом. Мужики на него не смотрели.

    А Кентавр расплакался и забубнил:

    — Я искуплю... У меня ковролин... Цветочки, это самое... Лоджию покрыл... Не лишайте... Мне некуда... Батя «бабонькой» обзывает... Я нечаянно... У меня по болезни... Помутилось от весны...

    Светлана Аркадьевна улыбнулась.

    — Знаю, что больной. И помутиться могло. Ладно. Иди работай и думай над своим поведением. Завтра зайдешь, еще поговорим.

    Заводоуправление Кентавр покинул в состоянии грогги. Весь день у него все валилось из рук. Даже баллоны с кислородом, которые надо было везти на заправку в Закамск, и те как следует перевязать не смог. Один чуть из кузова не выпал, так они там вихлялись. К вечеру Кентавр вполне уверился в могуществе Светланы Аркадьевны.

    А после трех бутылок пива он и вовсе положил дело решенным и проникся такой злобой на себя самого и все свои усилия, что буквально сокрушил квартиру. Сломал люстру из пола, распинал аптекарский столик, соскреб обои ножом. А когда выпил водки, разломал молотком плитку в ванной и посек топором кухонный гарнитур, потому как нет в нем никакого смысла без квартиры. А утром пошел на работу. Тут любопытный психологический момент. Спустил человек пар и дальше зажил привычным образом, как бы заново покоряясь инерции. Это как смертельно больные люди, узнав диагноз, продолжают жить точно так же, хоть и знают сроки отбытия.

    К Светлане Аркадьевне Кентавр заходить не хотел, потому что и так все ясно, однако зашел. Не то чтобы в его сердце теплилась надежда, просто ему стало наплевать, а когда наплевать, куда угодно можно зайти, не то что к Светлане Аркадьевне, а вообще — далеко. Светлана Аркадьевна была в кабинете одна и выглядела грустной.

    — Садись, Михаил. Я вот чего... Ты про квартиру не думай, не заберу. Я вот чего...

    Кентавр удивленно воззрился.

    — Вы это серьезно?

    — Что?

    — Квартиру не заберете?

    — Не заберу. Метр кабеля, кто за такое забирает?

    — А зачем же вы...

    — Для порядка. Сверху наклевали, вот я и... погорячилась.

    Светлана Аркадьевна тыкнула в потолок.

    Кентавр задохнулся. Как же ему теперь все чинить? Да что же это...

    — Погорячились?

    — Погорячилась. У меня дело к тебе. Я тебе квартиру, а ты мне... дело.

    — Какое еще дело?

    — У тебя ведь экзема?

    — Экзема.

    — А у меня... Понимаешь, записалась к дерматологу, а прием только через месяц. И в интернете как-то все туманно. Ты не мог бы...

    — Чего?

    — Грудь мне посмотреть. Там сыпь какая-то. Вдруг экзема? Или псориаз? Или...

    Светлана Аркадьевна сглотнула и докончила очень тихо:

    — Рак. У меня у мамы был.

    Кентавр, конечно, изумился, но согласие дал, больно уж жалкой и измученной вдруг показалась ему Светлана Аркадьевна.

    — Хорошо. Я посмотрю.

    — Только никому. Вообще никому, понял? А то на улицу выгоню.

    — Да понял, понял. Расчехляйтесь.

    — Что?!

    — В смысле, показывайте грудь.

    — Дверь закрой.

    Пока Кентавр закрывал дверь, Светлана Аркадьевна повернула жалюзи. Ее глаза лихорадочно блестели. В кабинете воцарился легкий полумрак.

    Светлана Аркадьевна расстегнула блузку и сняла лифчик. Кентавр включил настольную лампу, посветил и тут же поставил ее на место.

    — У вас розовый лишай. Ангиной болели?

    — Болела. Месяц назад.

    — Ну, вот и высыпало. Через месяц само пройдет. Или шампунь купите. От лишая специальные продаются, в аптеке подскажут. Недельку им помоетесь, и все пройдет.

    — Точно? Ты это наверняка знаешь?

    — Я им по весне частенько...

    — А не рак?

    — Да какой рак! Рак — это шишки. А у вас никаких шишек.

    — Откуда ты знаешь? Ты же не щупал.

    — А вы сами, что ли, пощупать не можете?

    — А если я неправильно пощупаю? Если я чего-нибудь не прощупаю и через это умру? Я так боюсь! Щупай давай!

    Светлана Аркадьевна схватила Кентавра за руку и прижала ее к своей груди. Светлане Аркадьевне стукнуло сорок пять, а грудь... как бы это сказать... была помоложе. Из кабинета Кентавр вышел в таких сладких видениях, что и про раскуроченную квартиру не вспомнил. А когда пришел домой и все это увидел, то сначала расстроился, а потом впал в такой починительный раж, что целый месяц рук не покладал и был даже счастлив. А Светлана Аркадьевна через полгода все-таки умерла.
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     За миллиарды лет до Борисоглебской тушенки
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Я существо непримечательное. Мне бы постельку узенькую, как гробик, чтоб не ворочаться понапрасну, пельменей в «будку» накидать да бабу помять раз в месяц. Я без амбиций, я очень рад самому факту своего пребывания на земле. Мне вообще чем незаметнее, тем лучше. Роблю седьмой год на Водопроводной, тушеночку тасую, исключительно счастлив. В тушеночке я спец. Курганскую, сразу говорю, не берите. Что жир, это полбеды. Без запаху жир, не шкварчит, а это уже плохо. Жир, как и всякое вещество, имеет свою суть, прожилку свою, свой аромат и послевкусие. Курганский жир не такой. В нем чувствуется человеческая подлость, подделка, некоровье происхождение. Может, его вообще из копыт вываривают, не знаю. Йошкар-Олинскую тушенку тоже не берите. Там жир первостатейный, спору нет, зато мяса маловато. Жир — навершие мяса, снега Эльбруса. А что это за красота, когда никакого Эльбруса нет, а только снега?

    Одна тушенка удобоварима в Пермском крае — Борисоглебская. Я когда первый раз название прочитал, аж закурил. От воспоминаний. Борис и Глеб, они пацанами еще были, а Святополк, сука такая, уже им проходу не давал. Я Владимиру говорил — посечет Полкуша их, а он Анной своей был занят. До самой смерти ею был занят. Страшное дело — красивая баба. Ну, да чего уж теперь... Борисоглебская тушенка — она чем хороша? Во-первых, жир правильный, ароматный, во-вторых, мясо влажное, но не мокрое, а в-третьих, промежду волокон студень имеется. Студень на пустом месте не берется. Студень — душа тушенки, чтоб вы знали. Тут и умасление губное, и нюанс вкусовой, и глазу приятно. С макаронами «Макфа» такую тушенку славно по-флотски наварить и трескать до полного объедения. Но не только из-за тушенки хорошо работать на Водопроводной. У нас на складе, например, есть все продукты, угодные человеку. Масло, чай, сахар, мука, яйца, рис, майонез, пряники, конфеты, гречка, кетчуп, курица, котлеты, фрикадельки и другие менее приятные полуфабрикаты.

    Если масло брать, то лучше «Альтеры» не найти. Цена-качество рука об руку идут, не вступая в противоречие. Если пряники, то лично я шоколадной «Ночкой» закусываю. После Борисоглебской рот пряниками набьешь, и такая там двусмысленность, что хоть записывай — не запишешь. Никакому словесному отображению не поддается в эту минуту состояние рта. Если же, к примеру, про чай говорить, то «Татчай» надо брать. На вид он дешев и невзрачен, а на вкус лучше «Акбара», ей-богу! Я как раз его по накладной позавчера собрал, с кладовщицей Нонной Ивановной раскланялся и на двенадцатый автобус пошел. Он по расписанию ходит, и я по расписанию хожу, чтобы нам с ним пересекаться. А лето, знаете ли. Парковый, на минуточку. Центральная улица с фонарями. Вечер пятницы. Атмосфера отдохновения вползает в ноздри. Я размечтался, конечно. Приеду домой, думаю, целую банку Борисоглебской наверну. С пряниками. А потом «Татчаем» это все дело орошу. Ниагара. Восторг.

    Тут мужчина пьяный идет. Из клуба игрового вышел. Ну, как вышел — вывалился. Шатается в разные стороны и орет одиноко. Вот ведь, думаю, как он выделяется на общем фоне. Я бы ни за что не стал так выделяться. Ни к чему мне выделяться. Живу себе и живу. Пускай. А мужчина пошатался-пошатался, и как побежит на девушку, как прямо побежит — ву-ух! Не знаю, что он хотел с ней сделать, только девушка за мою спину спряталась. Очень некультурно с ее стороны. Я, конечно, понимаю, что мы с ней вдвоем на остановке, но все равно некультурно. Судьбу, даже если она неприглядна, надо с глазу на глаз принимать. Пустите, говорю, девушка! Здесь мужчина к вам! Куда там... Вцепилась в джинсовку (турецкая, между прочим) и не отпускает. А мужчина налетел и пытается девушку через меня ударить. А я смотрю — двенадцатый автобус едет. А следующего не предвидится. Получается, что, если пропущу, через город придется ехать, а это пятнадцать рублей переплаты. Плюс — куртку в любой момент могут порвать. Мужчина еще три раза в лицо мне попал. Такими темпами он и губу разбить может, а кровь, она ведь плохо отстирывается. Что ж это, думаю, Господи? Седьмой год живу, и вот нате вам... Вздохнул. Не люблю я привлекать к себе внимание.

    Махнул рукой. Леща хотел выписать. А давно не махал, башка-то и раскололась. Мозги закапали. Ладно, хоть не на туфли. У меня замшевые, в «Вестфалике» брал. Дорогущие — жуть! Тьфу-ты ну-ты, думаю. Какое недоразумение. Повернулся. Поймал взгляд девушки. Погрузил в транс. Забудь, говорю, милая, все, что ты здесь видела, и езжай домой. Тут из клуба толпа вышла. Семь человек. Посмотрели-посмотрели, и ко мне бежать. А я в автобус прыгнул. Ищи ветра в поле. Прыгнуть-то прыгнул, а пока девушке в глаза смотрел, всю ее жизнь пролистнул. Это я не спецом, это в нагрузку к трансу прилагается. Ее изнасиловали три года назад. А теперь бандиты до смерти запытают, про меня расспрашивая. Друг их мертв, дело серьезное. Эх, думаю, что со мной не так? Опять как последний сукин сын выделяюсь на общем фоне. Закрыл глаза, материализовался на остановке. Идите, говорю, хлопцы отсюда. Вы столкнулись с такой силой, что под этим небом вам не сыскать на нее управу. Хлопцы не вняли. Подоставали ножи. Кинулись.

    А я чё-то завелся. Борисоглебскую во рту ощутил. Пряник шоколадный. Кроватку-гробик вспомнил. Ладно, думаю, если уж выделяться, то выделяться конкретно. Первому я оторвал голову. Второму ногу. Третьему руку. Вошел во вкус. Вся рожа кровью забрызгана. Язык раздвоенный снует, слизывает. Жадный он у меня, когда дорвется. Увлекся. Кураж. На куски давай рвать. Смотрю — всех разорвал, девушка только стоит, глядит пустыми глазами. А я, дурак, на колени бухнулся и давай лужу кровавую лакать. Тут полиция. Три машины, пистолеты, автоматы. Еще бы бенгальские огни взяли. Разорвал. Опять лакаю, напитываюсь. Тут военные. Сколько часов прошло, не знаю. Потерял счет времени. Военных туда же. ФСБ потом. Спецназ «Альфа». Артиллерия. Котлован вокруг. Плач детский. А девушка как стояла рядом, так и стоит. Истребители подняли. Ракеты крылатые. Ядерную бомбу сбросили. А мне хоть серо-буро-малиновую в крапинку. Девушка стоит. Швырнули водородную. Еще и еще. А я лакаю, рву, резвлюсь. Играю мышцами. Выделился, блядь, на общем фоне. Так выделился, что и фона никакого не осталось. А девушка стоит. Как тебя зовут, спрашиваю. Мария. Мария. Восторг! Ладно, думаю, ради нее можно и заново все начать. Нырнул в черноту. Взял частицу в левую руку, взял частицу в правую руку. Хлопнул в ладоши. Нате. Эволюционируйте. Элиминации. Внутривидовой отбор. Адаптации. Генетический дрейф. Миллиарды лет до Борисоглебской тушенки. А девушка рядом стоит. Глаз не может отвести, прядку отдувает, улыбается, ямочки. Кожа паросским мрамором отливает. Хорошо.
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     Бобыль
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Проснулся. Ветер дул согласно моему настроению — откуда-то с севера, обдавая окно Ханты-Мансийском. Согласно моему настроению лил дождь — капли не превращались в шарики, приближаясь к земле, а противоестественно вытягивались занозой, норовя иссечь. Бурые ручьи чужой лени поставить высокий бордюр возле газона текли вдоль обочин согласно моему настроению. Стекло мое, всунутое в видавшую виды деревянную раму, пропускало влагу. Влага скапливалась на подоконнике скверной лужицей, в центре которой, как фрикаделька, лежала круглая муха, не проявляя дыхания. Я не знаю, умерла ли она от осени или утонула, потому что не умела плавать. Если честно, мне все равно. Я пошевелил муху пальцем и зло смахнул лужицу на пол, чтобы взбодрить себя темпераментным жестом, как бы противопоставляя его аморфности бытия. В ванной я почистил семь оставшихся зубов пастой «Колгейт» и посмотрел в зеркало. Встретившись взглядом с щетинистым осунувшимся лысым бесперспективным одиноким отчаявшимся больным человеком, я весело ему подмигнул и пошел пить кофе и курить сигарету. У окна стояла табуретка. Рисунок ее обивки напоминал Африку, где я никогда не был. Я много где никогда не был, но не всякая обивка способна об этом сказать.

    Я живу один. Я каждое утро с удивлением думаю, что живу один. Иногда я слоняюсь по квартире минут пятнадцать: открываю шкафы, заглядываю под кровать, выхожу на лоджию, выглядываю в общий коридор — словно кого-то ищу, хотя искать мне совершенно некого. Чтобы кого-то искать, этого «кого-то» надо сначала привести, а я никого не привожу, потому что у меня сложный характер, раздающийся в чужих ушах, едва я заговорю. Я думал обойти устную речь при помощи языка пальцев, но даже пальцами я умудрился оттолкнуть от себя двух глухонемых девушек. Дело не в том, что я матерюсь, или шепелявлю, или картавлю, или пахну гнилым зубом, или обдаю слюной, или перебиваю, или говорю громко, или говорю тихо, или ужасно строю предложения, или грызу ноготь, или тараторю, или растягиваю гласные, или глотаю согласные, или страдаю речевым тиком, или смотрю вбок, или ковыряюсь в носу, или прошу потянуть за палец. Конечно, я все это делаю, но причина моего одиночества не в этом. Просто я не знаю своего призвания, а когда не знаешь своего призвания, то ты как канделябр в безлюдном лесу — неприменим. Не непримирим, а неприменим, хотя и непримирим тоже.

    Я непримирим к беспорядку, транжирству, человеческой глупости и ветрености. Меня таким воспитали. Я горжусь своими принципами из последних сил. У меня есть татуировка на плече. Какая — не скажу.

    У меня была девушка Таня. Очень ветреная особа. Я этого сразу не разглядел, но на второй день совместной жизни увидел воочию. Она юбку надела и пошла. Я ей говорю: ты юбку надела и пошла. А Таня: ну и что? Лето ведь. Нет, говорю, так не пойдет. Тебя семь раз изнасилуют глазами, а мне потом с тобой жить. А она: меня каждый день насилуют глазами, так устроен мир. Ах, говорю, мир! А юбка, значит, ни при чем? Совершенно ни при чем, говорит. И ноги, спрашиваю, ни при чем? И ноги, отвечает. Я аж присвистнул. У тебя, говорю, чего не коснись — всё ни при чем. Очень это гнусно с твоей стороны. Ах, говорит, так! И ушла. С вещами. Больно надо. До этого с Катей жил. Катя как Катя. Миниатюрная. Я ее Ка называл. Ка, говорю, ты моя крохотная. Почему, говорит, Каа? Это ведь змея. Питон, говорю, как же. Только ты не Каа, а Ка. Как ты двумя ушами не смогла расслышать такого фонетического нюанса? Почему, спрашивает, Ка? Потому что, говорю, для Кати ты слишком маленькая. Ах, так! — говорит. И ушла. Или вот Лена. Я поэт чуть-чуть. Рифмовать люблю. Находит на меня иногда вдохновение. Стою пьяный посреди кухни и вдруг говорю ей: «Лена — дочь ибупрофена». Ты чего, говорит. Стихи, говорю. Могу еще. Выдал. Лена, говорю, брызги на ветровом стекле жизни и пена. Закруглил в конце. Для созвучия. Или такое: «Лена из полиэтилена». Или так: «Села на стул Елена и куснула себя за колено». Кусни, говорю, себя за колено, не вредничай. Чё как маленькая? Чё скучная такая, куснуть не можешь? Не куснула. Ушла на юго-запад. В Оханск, должно быть.

    А подруга Нина? Всем хороша, но жрет семечки, ветчину, яйца, чай, лимон, пряники, хлеб, рыбу, мясо, свеклу протертую, арбуз, дыню, виноград, бич-пакеты. Сколько, говорю, можно есть? Это некультурно столько складывать в рот. Он тебе не для того выдан. А для чего, говорит. Не знаю, говорю. Чтобы носить зубы к стоматологу. Или просто носить, чтобы они украшали улыбку. А ты ими ешь, как из голодного края. Ну-ка, говорю, улыбнись. Улыбнулась. Весь рот в расчлененном прянике. Фу! — говорю. Прополоскала бы хоть, тестоубийца. Ушла. Это, говорит, была последняя капля! И так, говорит... А что «и так» — не сказала. И про последнюю каплю все предыдущие девушки тоже говорили, только я не стал об этом вверху писать, потому что это как-то глупо, когда в каждом предложении встречается «последняя капля». Я это вам сейчас объясняю, чтобы вы поняли — есть в моей жизни загадочная «последняя капля» и таинственное «и так...».

    Больше с девушками я не стал связываться. Один живу, с интернетом. Мама говорит — обзаведись друзьями. Пошел обзаводиться. Утром вышел из дому, иду. Друзей не видно. Подошел к компании на перекрестке. Можно, говорю, вами обзавестись, как люди обзаводятся собаками, только для дружбы? Вылупились. Я, говорю, буду нежным другом, пойдемте ко мне. Достал конфеты. Кулек «Масок». Ешьте, говорю, и идите за мной. Идите-идите, говорю, ничего не бойтесь. Не пошли. Родителей позвали. Насилу оторвался. Это мама виновата. Я откуда знал, что взрослым нельзя дружить с первоклассниками? Сигареты имеют свой характер, почти как люди, только отчетливее. «Ротманс» с кнопочкой — эта такая игривая дрянька с дискотеки, которую я себе вообразил, когда меня шесть раз туда не пустили. «Максим» — это когда чего-то не хватает, например окончания «ус». «Ус» вообще странное слово. Он не бывает один, если, конечно, ты не уснул пьяным среди врагов. Я с ходу определяю человека, уснувшего среди врагов — он одноусый. Или однобровый. Или у него торчит инородный предмет из груди. Нож, к примеру. Или пила. Был случай, когда кочерга торчала. Я таких встречал. Сегодня снова встречу. Я работаю в морге на Младцева помощником патологоанатома. Год уже, но это временно. Вот найду призвание и сразу уйду. Наш патологоанатом Иван Савелич говорит, что я природный работник морга. Всех от запаха воротит, а мне он с первого дня понравился. Иван Савелич говорит, что это носовая аномалия. Что я не морг чувствую, а розы или сирень. Я потом проверял. Я думал, что если в морге чувствую розы или сирень, то, понюхав розы или сирень, — почувствую морг, но не почувствовал. Мне кажется, Ивану Савеличу просто люди несимпатичны. Он вообще считает, что быть его помощником и есть мое призвание. А я думаю, что я все-таки поэт. Я записываю поэзию в маленький блокнот и везде его ношу, чтобы предъявлять вдохновению.

    Допив кофе, я задушил третий окурок в пепельнице и быстренько оделся, чтобы не быть голым. Одевшись, я вышел из дому и поехал на Младцева. Я езжу на Младцева в Гришиной машине. Гриша выносит гробы безутешным родственникам, одетый в бордовую рубашку с черным галстуком, которые символизируют его неравнодушное отношение к чужому горю. Мы живем с ним в соседних подъездах. Гриша вывозит гробы всего месяц, и целый месяц возит меня на работу вместе с собой. Привет, говорю, Гриша! Что не весел, нос повесил? Я, говорит, из морга ухожу. А то, говорит, меня жена бросит. Почему это, спрашиваю, она тебя бросит? Ты очень важно гробы выносишь, родственники не нарадуются. Ты, говорит, не понимаешь, Саврас (меня Сёма Савраскин зовут, а кличут Саврасом). У тебя носовая аномалия, вот ты и не чувствуешь, как от нас пахнет. А людям наш морговский запах крайне неприятен. Я, говорит, и одеколоны на себя лил, и «Нивеей» обдавал, и мылся дегтярным мылом двенадцать раз. Ничего не помогает. Пропитывается кожа чужой смертью. Впускают, говорит, поры запах покойника. И это я, говорит, гробовыноситель, а ты — помощник патологоанатома — просто смердишь. Я аж по лбу себя хлопнул и чуть не заплакал. Вот, оказывается, какая капелька предваряла капельку последнюю. И с «итаком» прояснилось. Воняет от меня. Несусветностью. Теперь Нину, Лену, Катю и Таню я вполне могу понять.

    Я тоже, говорю, с тобой уволюсь, друг Гриша, потому что меня девушки из-за запаха бросают, а до твоих слов я не мог этого понять. Приехали. Пошли увольняться. В подвале Иван Савелич сидит — кушает банан с водкой. Увольняемся мы, говорю. От нас моргом воняет, и поэтому нас девушки не любят. А Иван Савелич Гришу выставил, губы утер и говорит — хорошо, глянь вон свеженькую, от чего умерла. Напоследок. Откинул простынку, глянул. Уважу, думаю, шефа. Напоследок. Красивая. Волосы русые еще растут, еще не прониклись смертушкой. Двадцать пять лет. Явные повреждения отсутствуют. Взял за руку. По темному небосклону век поползли видения. Муж у нее был состоятельный. Но тиран, ходок, неприятная личность. А она развод запросила. Муж киллера нанял, а сам улетел в Нью-Йорк на конференцию. Киллер ей яд древесных лягушек в чашку капнул из пипетки, когда она в кафе сидела. Ушла в туалет, попереживать по поводу развода, он и капнул. А муж территориально ни при чем. Яд в крови физически не обнаружить. Шито-крыто. Убили, говорю, ее редким ядом древесных лягушек. Муж киллера нанял. Иван Савелич крякнул. Вот, говорит, видишь? Гриша пусть уходит, если хочет, хотя запах год еще будет выветриваться. А тебе как уходить? Или пусть муж с киллером дальше по земле разгуливают и девушек убивают? Ох и хитрый же человек, наш Иван Савелич!

    Но я воспротивился. А как же, говорю, мое призвание? Я стихи, между прочим, пишу. Вот, говорю, имею красный блокнот, заполненный на одну треть! Раскрыл, откашлялся. Из последнего: «Наш Савелич, наш Иван с водкой кушает банан!» А Иван Савелич глаза закатил и говорит: «Человек — тварь многосложная. Следи за мыслью, Саврас. Есть тело, есть душа, есть дух. Призвание твоей души — писать стихи, а призвание твоего духа — устанавливать причины смерти и карать злодеев. Они друг другу не противоречат, смекаешь? Мужа с киллером пришпандорь, а походя можешь сколько угодно стихов написать». Нет, ну до чего мудрый мужик этот наш Иван Савелич! Я на человека в таком тройном разрезе никогда не смотрел. А тело, говорю? Какое призвание у моего тела? Иван Савелич вздохнул и куснул банан. У твоего тела, говорит, как и у всякого тела, нет призвания, а есть один только крест. Твой крест — вонь трупная. Ты ее не смущайся, а неси тихонечко, не понуряя плеч. А если, говорю, кожу срезать? Какую, спрашивает, кожу? Да свою собственную, говорю. По лоскуту в день. Она же новая нарастет, а запахом пропитается не сразу. Может, я с кем сойтись успею? Иван Савелич сморщился. Нет, говорит, муторно, больно, кровью изойдешь. Ты лучше просто ищи девушку дальше, рано или поздно тебе попадется такая же, как ты — с носовой аномалией. Точно, спрашиваю, попадется? Иван Савелич руками всплеснул. Ну какие, говорит, тут могут быть точности? Верить надо, надеяться, что еще остается? Поразительный все-таки мужик наш Иван Савелич. Ладно, говорю, может быть, морг действительно мое духовное призвание, а стихи — душевное, а тело — крест. Склонен я этому поверить. И вообще...

    Тут тело свежее внесли в мешке. Глянули в четыре глаза. Опять девушка. Изрезана. Язык достан. Синие отпечатки на горле. Сунул палец в вагину. Рваная. В анальное отверстие сунул. Фарш какой-то. Взял за руку. Погладил. Закрыл глаза. Лес Черняевский. С Гознака на Парковый шла. Вечер поздний. Дяденька благообразный следом. В кепочке. С бородкой. Улыбается сладенько. Догнал. Повалил. Хорошо ему. Язык губы взлизывает. Вот так вот. Ширинка вжик. И ножичком. И душить. И в попку, в срачку узенькую. Ох, горе, мое горе, радость, моя радость, травка мокренькая! Маньяк. Душегуб. Тигр саблезубый. Открыл глаза. Маньяк, говорю, у нас, Иван Савелич. Это его первая жертва. Кровь попробовал. Завтра снова выйдет. Вечером. Засядет в глубине Черняевского леса и воздух станет нюхать. У него состояние. Он, когда в состоянии, за километр жертву чует. Сладенькую свою писечку. Невскусанную свою доченьку. Ребеночка своего неотхаринного. Иван Савелич взвился. Замолчи, говорит. Я не могу такое слышать! Помолчали. Давайте, говорю, выходной мне на послезавтра. Иван Савелич потер глаза. В Черняевский, спрашивает, пойдешь? Пойду, говорю. Вечером. Ножик возьму и пойду. А если он тебя?.. Не коммерс, не киллер, лютый зверь. Лютый, говорю, шмутый. Я его раньше почую, чем он меня. На осине повешу. Есть там осины, Иван Савелич? Есть, говорит. Люблю осины. Не знаю почему. И лес ночной люблю. У меня Златоустовский «АиР» для таких пикников имеется. Мне его Иван Савелич полгода назад подарил. Шесть тыщ стоит. Рукоятка из карельской березы. А кожу все-таки нужно поснимать. Вдруг новая будет невосприимчива к запаху? Никто ведь еще не пробовал.
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     Бориска над Камой
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Жил-жил, а потом беззастенчиво умер. Не я. Я пока держусь. Сосед мой Бориска умер, войдя в противоречие с печенью. Я давно на его жену заглядываюсь, кстати. Когда она мне сказала, что Бориска умер, я сначала потер ручки (они у меня маленькие, почти женские, но цепкие), а потом уже изобразил мину. Я к чужой смерти привыкший. Свою вот, наверное, не переживу, а чужую — запросто. Все умрут, а я останусь, думаю я в такие минуты. А раньше думал — боже, как страшно жить! Как вы понимаете, на Ренату Литвинову я тоже заглядываюсь. Если не заглядываться, то это как не есть после шести. Правильно, но чего-то, знаете, не хватает. Я сам алкоголик. Уколоться могу. Могу прохожему в бубен дать за высокомерие. Сто грамм буквально — и такой прямо темперамент, такая Испания, а трезвый — финн. Но это надводная часть айсберга. В подводную лучше не заглядывать. Там осьминоги пляшут с анакондами под дружные хлопки скатов. Ну, или рефлексия, эмпатия и переживания снимаются в фильме Пазолини «Сало, или 120 дней Содома» в главных ролях. Мне такого кино не надо. Лучше что-нибудь с Чаком Норрисом.

    Помню, была у меня такая концепция: человек развивается от примитивного к сложному, от сложного — к очень сложному и от очень сложного — к простому. Я недоразвился. Застрял на сложном. Генетика, видимо, потому что детерминизм среды я взрезал. Не знаю, как взрезал. Бессознательно взрезал. Взрезался и всё. А генетику хрен взрежешь. Тут фокус нужен. Или чудо. Это как трусы сдернуть с самого себя, минуя ноги, легким движением, сохранив материю в целости. Фокусники так умеют. Хоп! Вот они, труселя, в руке реют. Я раз попробовал. По пьяни. С Ниной накирялись на Первомай. Разделись до трусов в присутствии кровати. Тут я метафору вспомнил. Стой, говорю, Нинель. Садись на кровать, щас будет номер. Села. Я настроился. Собрал брови в кулак. Взял семейники спереди, за резинку. Ну, думаю, Господь, давай вместе перешагнем через генетику! Рванул. Ой, блядь, думаю, Господь, сука такая! Повалился на пол. Нинель офигела, конечно. Чуть жопу себе не порвал, до того в себя верил. Я в юности вообще много во что верил. Жизнь, если на нее смотреть спереди в зад, кажется стройной, потому что ее технически нет. Если же смотреть на жизнь обратно, она кажется кривой, как штопор, хотя технически ее тоже нет. Когда она есть — отдельный вопрос. Она есть сейчас, а что такое это «сейчас», когда оно заканчивается и когда начинается — никто не знает.

    Фабула такова: два дня назад умер Бориска, и сегодня мы будем его хоронить на Северном кладбище, а я сижу на кухне, оседлав табуреточку, и курю злую красную сигарету «Винстон». Мне тридцать пять, пять из которых я был счастлив, Двадцать пять верил во всякую хрень, а пять — пью. Я — маргинал Олег Званцев из Перми. Рост — 178 см, вес — 80 кг, зубов — двенадцать, волос — мало (на голове), в кости — широк, по характеру — циник-идеалист. Циник-идеалист — это такой человек, который хочет сделать идеально, по-доброму, правильно и красиво, а когда у него не получается, он включает цинизм. Вся моя биография состоит из таких попыток. Например, в пятнадцать лет я полюбил идеальную девушку, а она меня не полюбила. Уже через восемь лет я вполне уверился в ее тупости и блядстве.

    Потом, то есть в восемнадцать лет, я полюбил Егора. Егору было двадцать пять, и я был его «гибким мальчиком» (тогда я действительно был довольно гибким, чего уж тут). Мы прятали свою чувственность от глазастого мира уличных понятий в темной спальне, шептали друг другу в уши бессвязные глупости, ездили летом в отдаленные районы на Каме, где можно целоваться и тереться головами, как кошки. Я думал, у нас с Егором идеальные отношения. Нет. Это произошло мгновенно. Мы пили кофе. Егор гладил мою ногу под столом. Мы разговаривали. Я возбуждался. Тут я обратил внимание на его руку, сжимавшую чашку. Мизинец был оттопырен. Это было ужасно манерно. Невообразимо вульгарно. Словно Джоконде подрисовали хуй кислотным маркером. С тех пор оттопыренный мизинец Егора застыл у меня перед глазами. В лифте, где он прижал меня к стенке, больно сжав бедра, в спальне, где он навалился сверху и засунул язык мне в ухо, после, когда мы стояли в душе и он мыл меня жадными руками, — я видел только этот чертов оттопыренный мизинец. Через три дня я избил Егора. Пидор, говорю, ты жалкий! А я нормальный натурал. Мне после тебя из чашки пить стремно. Еще раз позвонишь — убью! Растреплешь кому — аналогично. Развел, понимаешь, гомосятину на ровном месте!

    Больше я Егора никогда не видел. Не тосковал, ничего такого. С Леной сошелся. Она показалась мне большой женщиной. Я тогда много читал и робко писал необязательное. Завидовал Сартру. Не тому, что он смышленый, а тому, что у него была Симона. Даже так — тому, что он существовал в ее присутствии. Я тоже хотел посуществовать в присутствии большой женщины. Лена училась в «Кульке» на актерском. Внешность меня не сильно интересовала, но она была красивой. Мне — двадцать, ей — двадцать один, ну, вы понимаете. Позже я смекну, что о большом и маленьком в таком возрасте судить нельзя. Если, конечно, речь не об Алексее Иванове, который в двадцать три «Географа» написал, но речь, если вы не заметили, не о нем. Так вот. С Леной мы прожили пять лет. Она ходила в институт, а я на завод, куда попал сразу после училища, где меня, собственно, и накрывали опыты с Егором.

    В те годы я был заражен одним образом и одним словом. Образ — качающийся маятник, слово — метамодернизм. Я хотел жить, как бы раскачиваясь, перетекая от одного к другому, в каком-то смысле совершая над собой постоянный эксперимент.

    С метамодернизмом сложнее. Если в модерне добро и зло закреплены за конкретными героями, а в постмодерне постоянно меняются местами и не существуют как таковые, то в метамодерне добро и зло блуждают. Они есть, но есть, где пожелают, не только уживаясь в одном человеке, но и уживаясь, не вступая в борьбу, а пребывая параллельно, когда один и тот же человек может спасти ребенка и убить ребенка. Потому что и желание спасти ребенка, и желание убить ребенка в нем естественны и во многом зависят от обстоятельств. Метамодерн не говорит, что один человек добр, а другой зол, не говорит он и того, что добра и зла не существует. Он просто говорит, что и то и другое совершенно в духе, природе каждого человека. И «каждого» здесь, в общем-то, ключевое слово.

    Лена оказалась маленькой. Я так хотел верить в ее огромность, что понял это только спустя два года, а оставшиеся три думал, как ей об этом сказать. Как сказать девушке, что она изначально была проектом, а не раздражителем спонтанной эмоциональной реакции? Как сказать, что она прошла селекционный отбор, который поначалу казался селекционеру верным, а потом он осознал свою ошибку? Как сказать, что семьсот последних Лениных оргазмов произошли по недоразумению? Я не нашел слов. Я запил по-черному. Ёбнул дрянь. Поступил как трус. Лена повела полными плечами и уехала в Москву. Нет, она много плакала, говорила о кодировке, заламывала руки. А я сидел на табуреточке, как сижу сейчас, курил, кивал и думал, что пить, видимо, придется больше, иначе не подействует. Когда Лена исчезла, я остался один и возликовал. Заводик коптел, водка пилась, писались текстики, ебались тёлочки. Иногда я кололся «солью», иногда — «феном». Частенько ел грибы. Почти каждый вечер курил марихуану.

    Собственно, на всех этих почвах я и сошелся с Бориской. Бориска прожил говенную жизнь. Рос с мамашей-тираном. Служил во Владивостоке. Умел превосходно вырезать по дереву, но умение это пропил. Точнее, пропил желание его использовать. Я живу на восьмом этаже панельного убожества, Бориска жил на девятом. Он привлекал меня сильными руками и какой-то хтонической примитивностью. Он был фантастически туп. Я исследовал Бориску, как редкого жука, — под микроскопом великих сомнений. Он изменял жене и не чувствовал угрызений совести. Мог насрать в лифте. Бил мать, когда ему казалось, что она кругом не права. Жену Бориски зовут Ангелина. Она приехала в Пермь из деревни. Статная, с арбузной грудью и молочными плечами, на которых охота сжать зубы. Она тоже неумна, но привлекательна своей жертвенностью. От жизни с алкоголиком ее черты подернулись чем-то библейским. Мне хочется трахнуть Ангелину, как Иуде, наверное, хотелось трахнуть Деву Марию. Ну, или Марию Магдалину, чтобы не травмировать вас святотатством. Бориска, хоть и пьяница, работал плотником на заводе. Ангелина торговала мясом в гастрономе. С двадцати пяти до тридцати пяти, то есть десять лет, я частенько кирял с Бориской. Было время, когда я забавлялся идеей цивилизовать его алкоголизм, но быстро понял — цивилизовать некультурного человека можно только запретительными мерами (штрафовать за мусор, например). Окультурить Бориску я не думал. Для этого я был уже недостаточно глуп.

    Два года назад Бориску увезли из дома на скорой. В больнице, кроме панкреатита, у него обнаружили цирроз. Вместо лечения Бориска стал пить еще больше. В своем самоубийственном пьянстве он был даже красив и как-то более сдержан, видимо, от осознания финала. А мне надоели бляди. Я хотел прижать Ангелину к стенке и зацеловать ее лик горячими губами. Мне хотелось стать для нее чувственным счастьем. Я был уверен — Бориска никогда не лизал свою жену. Когда мы ехали с Ангелиной в лифте три дня назад, я чуть не встал перед ней на колени, но сдержался, хотя внутри у меня все дрожало. Именно она сказала мне о смерти Бориски. Бориска пошел срать и умер. Простите. Ангелина сказала — «в туалет». «Борис ушел в туалет и там умер». Я потер ручки и состроил мину. Мне было плевать на Бориску, кроме одной его просьбы. Незадолго до смерти он пришел ко мне трезвый и попросил его кремировать, а прах развеять над Камой с Коммунального моста. В Перми нет крематория, потому что больно уж сильно кладбищенское лобби. Зато крематорий есть в Екатеринбурге. Отвези меня туда, сказал Бориска, а я впервые посмотрел на него не с научной, а с человеческой точки зрения. Почему, говорю, ты хочешь быть кремирован? Ответ Бориски меня потряс. Я, говорит, прожил говенную жизнь, а тут хотя бы после смерти приму участие в красивом. Я прослезился. Примешь! Обязательно, говорю, примешь. Разумеется, о последнем желании Бориски я рассказал Ангелине. Вначале она согласилась ехать в Ёбург, а потом отказалась, потому что Борискина мать и другая кондовая родня не захотели крематория, а захотели классическую могилу. Воскресение Бориски перед Страшным судом представлялось им сомнительным после кремации. Ангелина, привыкшая поддаваться (виктимная моя прелесть), поддалась и на этот раз.

    Докурив третью красную сигарету и додумав всю эту херню, я поднялся, оделся и зашел в Борискину квартиру. На табуретках стоял гроб. Бориска был желтым, худым и сморщенным, как китайская жопа. Я и еще трое работяг с завода спустили гроб к подъезду. Заплаканная Ангелина в темном платке была чрезвычайно хороша. К подъезду подъехал катафалк. Не ПАЗик, а самый настоящий катафалк, из американского фильма. Закапал дождь. Мать и кондовая родня сгрудились под козырьком. Заметив катафалк, мать встрепенулась:

    — Это что за лак? ПАЗик где?

    Я отреагировал.

    — Я катафалк заказал, чтобы Бориска отдельно ехал, барином. А мы все в ПАЗике рванем. Давайте, мужики. Грузим Бориску в катафалк.

    Загрузили. Когда похороны, все не в своей тарелке. Русское отношение к смерти напоминает отношение к зиме — лучше не замечать, перетерпеть, не высовываться. Тут кто проявит инициативу, тот и батя. Я подошел к Ангелине.

    — Садись в катафалк. Поедем уже в храм. Остальные подтянутся.

    — Да я со всеми, в ПАЗике.

    — Нет. Жена не должна от мужа отлучаться. Не по-христиански. Да и промокнешь вся.

    Лично я от запаха Ангелины весь промок. Ангелина села в катафалк. Рядом с гробом. Я сел на переднее сиденье. Водителем был мой приятель по училищу, совершенно отбитый наркоман Павлик. Он знал, куда ехать. Ангелина заподозрила неладное уже на выезде из Перми.

    — Куда мы едем, Олег?

    — В Ёбург. Кремировать Бориску. Сейчас тебе позвонит его мать. Вот листочек. Зачитаешь с него.

    На листочке было написано, что жена имеет право хоронить или кремировать мужа на свое усмотрение, а мать со своим мнением тут нужна, как хуй в жопе.

    Ангелина приняла этот крендель стоически. Во всяком случае, скандалить не стала, а мать отбрила чуть ли не опасной бритвой. Мать, подозреваю, впала в помутнение. Как-никак, сына спиздили, хоть и мертвого. А я всю дорогу ехал и думал — вот бы трахнуть Ангелину прямо в катафалке! Или вылизать.

    До Ёбурга мы доехали за пять часов. Кремировали Бориску на раз-два (я договорился заранее). Выбрали урну. Серая такая, на Париж похожа. Ночью вернулись в Пермь. Вылезли из катафалка на Окулова. Дошли до середины Коммунального моста. Ангелина сняла крышку и посмотрела на меня вопросительно. Я кивнул. Звезды. Катер какой-то огоньками мигает. Темная вода. Прощай, говорю, Бориска! Участвуй после смерти в красивом, хитрая ты жопа! Развеяли. Поцеловал. Ждал пощечину, дождался языка. Ангелина. Маятник Фуко. Говно в проруби. Метамодернизм. Зашибись.
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     Зимняя пляска смерти
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Я шел по улице и вертел головой, оправдывая существование шеи. Предосенняя Пермь напоминала меня, стоящего в прихожей за пять минут до отправки в детсад, только вместо молока с пенкой город подозревал зиму. Зима в Перми долга и уносит много жизней. Первыми не выдерживают старики. Потом слетают с катушек разнообразные творческие личности. В феврале безумие охватывает весь город. По этому поводу пекарь Семён Харитоныч в прошлом году зажарил жену в печке и навертел кулебяк. Тогда же двое кудымкарцев зарубили топором малосимпатичного мужчину. Тогда же трое кришнаитов съели собаку. Тогда же мать выбросила из окна четырех кошек и одного ребенка. Тогда же Василий Головотяпов умертвил старуху-мать. На допросе он обвинил в преступлении февраль. Тогда же трое хулиганов изнасиловали флейтистку из филармонии, указав следователю, что нормальные люди в юбках зимой не ходят. Тогда же случилось массовое самоубийство железнодорожников паленой водкой.

    Тогда же... Много чего произошло тогда же. Власти решили действовать. Историки засели в архивах. Чекисты рыли землю мозолистыми носами. Философы считали ворон. Политологи играли в интеллектуальные игры. Все искали ответ на простой вопрос: как пережить зиму без больших человеческих потерь и сомнительных кулебяк? Вскоре ответ был найден. В древних зороастрийских текстах, где говорится о рождении Заратустры, черным по белому сказано: от лета до лета не прожить пророку в Пермской области, ну да жертвоприношение поможет ему. Сначала убивали быков. Отыскали для этого неприметную деревеньку и каждый август убивали. Не помогло. Потом убили лосей, медведей, двух росомах и бессчетное количество коров на Кунгурском мясокомбинате. Естественно, все убийства происходили за счет Министерства культуры, потому что гордума рассудила, что жертвоприношения по их части.

    К 2014 году в Перми убили все живое по одной штуке, кроме человека. Жертвоприношенческая логика была неумолима. Либо мы приносим в жертву хомо сапиенс, либо зимняя пляска смерти продолжится. Собственно, именно на этом этапе власти города обратились ко мне. Однако, здравствуйте. Меня зовут Игнат Губов. Я серийный убийца на отдыхе. Работаю по всему миру. Корпоративным клиентам скидка. Третье убийство в подарок. Действуют бонусные карты. При заказе многодетной семьи — дети бесплатно. В сентябре 2014 года меня трудоустроили в Минкульт Пермского края на полставки консультантом. По историческим документам выходило, что жертву нужно принести на берегу Данилихи утром 23 сентября, в день осеннего равноденствия. Чтобы не было шумихи, мэр Иван Сероцветов приказал использовать бомжа или велосипедиста, потому что «они уже затрахали всех».

    Я хорошо отношусь к бомжам, поэтому остановил свой выбор на велосипедисте. Чтобы поймать велосипедиста в Перми, надо идти более минуты по специально выделенной велосипедной дорожке. Срабатывает мистический закон велосипедных дорожек: стоит пешеходу на нее ступить, как тут же появляется велосипедист и начинает возмущаться. Я ступил на велодорожку глухой ночью 23 сентября. Через тридцать секунд меня попытались задавить. Я воспользовался шокером и скотчем. Любезно предоставленный мне наряд ППС помог загрузить велосипедиста в багажник. В полшестого утра полицейские высадили меня неподалеку от Данилихи, помогли уложить велосипедиста на плечо, перекрестили троекратно и уехали. Ровно в 6:27 нож, исполненный в пермском зверином стиле, вспорол грудную клетку велосипедиста. Ровно в 6:29 его горячее сердце было закопано в глиняное дно Данилихи. Однако обряд снова не помог.

    На следующий год Иван Сероцветов сказал: «Ну, я не знаю... Убей вегана. Надо же кого-то убивать? Как представитель власти я не могу бездействовать!» Я пожал плечами. Вегана так вегана. Лишь бы убивать, тут я с Иваном Сероцветовым полностью согласен. Изловить вегана ничуть не сложнее, чем велосипедиста. Достаточно зайти в их чатик и сказать, что ты тоже хочешь стать веганом, но немножко сомневаешься. Дальше — по накатанной. Шокер, скотч, ППС, крестное знамение, нож звериного стиля, сердце, глина. Не помогло. Иван Сероцветов рвал волосы в носу. Я относился к неудачам философски. В каком-то смысле убийство — вполне самодостаточная вещь. Итак. В 2014-м я убил велосипедиста. В 2015-м вегана. В 2016-м Иван Богданыч распорядился умертвить эколога. В 2017-м жребий пал на феминистку. И вот наступил 2018 год.

    Мы с Иваном Богданычем долго ломали голову, кого бы оптимизировать на этот раз. Вдруг шефа осенило. А давай, говорит, убьем девственницу? Ну, это же классика, а?! Убей девственницу — спаси город! Я откашлялся. Иван Богданыч, говорю, где же мы возьмем девственницу? И как мне определить, девственница она или нет? У них это на лбу не написано. Глазки Ивана Богданыча холодно блеснули. Ты, говорит, у нас консультант Минкульта по вопросам исторического выравнивания или я? Я, говорю. А он — ну вот и решай вопросы, хули ты мне плешь ешь?! Я покорился. А теперь вернемся к началу этой истории. Я вертел головой не только ради оправдания существования шеи, но и потому, что разыскивал девственницу. Конечно, я мог принести в жертву любую молодую девушку или ребенка, а потом солгать про девственность, но мне самому было интересно: если я отжертвую девственницу, зимняя пляска смерти прекратится или нет? Можно сказать, во мне взыграло профессиональное честолюбие.

    Где найти девственницу в Перми, чтобы ее девственность была следствием нравственности и личного выбора, а не возраста? Я думал над этим вопросом три дня. Моя мысль двигалась в двух направлениях. Либо мне нужна святая Жанна, либо редкостное уёбище с точки зрения общепринятых стандартов женской красоты, то есть объективации. Про объективацию я узнал от феминистки, с которой мы разговорились накануне жертвоприношения. Как найти святую Жанну, я не понимал. Как найти редкостное уёбище с точки зрения общепринятых стандартов женской красоты, то есть — объективации, я понимал чуть лучше. Вначале я просто ходил по городу и вертел головой. Потом я маслал «Вконтакте». Затем прошвырнулся по библиотекам и волонтерским организациям. В одной из таких организаций я встретил девушку изумительной красоты. Она была настолько красивой, что мне было стыдно дышать в ее присутствии, и я чуть не умер. Она руководила приютом для белок «Два орешка» и была доброй, как Белоснежка.

    Неужели, думаю, вонючая мужская писька познала ее нутро? Неужели, думаю, волосатые мужские яйца ударялись — дон-диги-диги-дон — о ее промежность? Короче, я пошел на сближение. Приют «Два орешка» нуждался в деньгах и волонтерах. Я пожертвовал белкам пятьдесят тысяч рублей и попросился волонтерить. Белоснежка окинула меня лучезарным взглядом, улыбнулась сахарными зубами и... заключила в объятья. Весенний запах отворил мои осенние ноздри. Серийные убийцы не влюбляются, но если бы я не был серийным убийцей, то влюбился бы в Белоснежку на раз-два, честное слово. Две недели я проработал в приюте, не покладая головы. Интриги, тонкие расспросы и одна филигранная пытка привели меня к выводу, что девятнадцатилетнюю Белоснежку не касалась мужская плоть или хуй, как лаконично говорит Иван Богданыч. Конечно, информация была не стопроцентной, но она была достаточно убедительной, чтобы я принял решение действовать.

    22 сентября 2018 года я дождался закрытия приюта, вырубил Белоснежку и вместе с бравыми пэпээсниками отвез ее на берег Данилихи. Алтарь-тренога, нож звериного стиля и старый шаман-вогул (бывший дворник из Кудымкара) уже были там. Раздев Белоснежку догола, я увидел гладко выбритый лобок. Такая забота о месте, которым не пользуешься, показалась мне странной. Я привязал Белоснежку к треноге и привел ее в чувство. Почему, говорю, ты выбрила лобок? Белоснежка в крик. Потом в плач. Затем в сопли. Я повторил вопрос. Потому, говорит, что я вибратором пользуюсь, а без волос удобнее. Вогул крякнул. Ты, говорю, девственница или нет? Нет, говорит. Подсела с пятнадцати лет на чертовы вибраторы, сейчас мужики вообще не вставляют. Ты, говорит, меня убьешь? Даже не знаю, говорю. Иван Богданыч рассчитывал на девственницу. Что, говорит, за Иван Богданыч? Ну как же, говорю. Иван Богданыч Сероцветов, мэр Перми. Мы тут каждый год людей режем, чтобы остановить зимнюю пляску смерти. Понятно, говорит. А как это связано? Не знаю, говорю. В древних книгах дают такой совет. А она: ну, я не девственница, толку-то меня резать? А кого тогда, говорю, резать? Если никого не резать, Иван Богданыч рассердится, потому что не оправдает доверие народа.

    Тут вогул встрял. Я, говорит, в Минкульте, конечно, недавно, но, может, съебёмся отсюда к чертовой матери? Не могу я всю жизнь с бубном плясать, пока ты сердца людям вырезаешь. Велосипедиста зарезали. Вегана зарезали. Эколога зарезали. Феминистку. Теперь эту дуру зарежем. А зимняя пляска смерти как была, так и будет. Почему это, говорю? А вогул такой: потому что это зима, блядь! Зимой хуёво! Хуёво, понимаешь? И никакими жертвами этого не изменишь! Тут из кустов вышел Иван Богданыч. С пистолетом наперевес. Догадался, говорит, проклятый! Ох шаман! Всегда был умным! Пока он говорил, я ему нож в горло кинул. Я всегда нож в горло кидаю, когда на меня пистолет наводят. Рефлекс. Простите, говорю, Иван Богданыч. Вы, конечно, не девственница, но и она, как выяснилось, тоже. Снял я Белоснежку с треноги, трепетного Ивана Богданыча присобачил. Пляши, говорю, шаман. Довершим обряд. Довершили.

    Тут из кустов Семён Харитоныч вышел. Дозвольте, говорит, забрать бессердечного Ивана Богданыча на кулебяки? Не пропадать же добру. Дозволил. Не пропадать же добру? А Белоснежка с катушек все-таки съехала. Но ненадолго. Водкой отпоил, членом отъебал, раскраснелась, улыбается, роза нежная. А вогул назад в Кудымкар уехал. Думал, миновала его Минкультовская чаша. Куда там! Через месяц депутаты нового мэра выбрали, краше прежнего, — Самсона Андреича. Тот как в курс дела вошел, сразу велел вогула вернуть и ко мне прибежал. Ну что, говорит, как будем спасать Пермь от зимней пляски смерти, дорогой мой Игнат Губов? А я: не знаю. Кем бы вам хотелось ее спасти? А он: а давайте какого-нибудь писателя умертвим. А то, понимаешь, пишут, суки такие. Это, говорю, они зря. Выбрали одного. Начинающего. Чтобы, видимо, не начинал. В сентябре 2019 года новый обряд совершим. Если долго убивать, что-нибудь хорошее обязательно получится.
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     Почти влюбился
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Фред Астер и Джеймс Дин. Остальные — отрыжка богов. Фред — это танец. Джеймс — это смерть. Барышников называл Фреда гением. Барышников кое-что понимал в гениях — он дружил с Бродским. Брандо называл гением Джеймса. Брандо кое-что понимал в гениях — он смотрелся в зеркало. Фред танцевал невероятно. Первый раз я увидел его в 1995-м. Видеомагнитофон «Акай». Шуршащая кассета. 5 августа. За два дня до моего дня рождения. Помню, мама спросила: чего ты хочешь, сыночек? А я сказал: я хочу танцевать, как Фред Астер. Мама удивилась. Она переспросила: чего? В тот миг я понял, что она домохозяйка, а я, видимо, нет. Ростки отчуждения. Зубы дракона. Колхида. Разная способность воспринимать прекрасное разделяет не хуже правоты и греха.

    В 1998-м я увидел Джеймса. Если б стихи Артюра Рембо могли обрасти плотью, они стали бы Джеймсом. Всего три больших роли. Но в каждой, повторюсь — в каждой, за ним стояла смерть. Вернее, она стояла перед ним, потому что я смотрел на Джеймса сквозь нее. Даже в двенадцать лет я видел, что он слишком хорош, чтобы быть правдой. Позже я пойму, что он был слишком хорош для этого мира. Видимо, его убийца Дональд Тронспид считал точно так же. Как бы то ни было, любовь к Фреду и Джеймсу я сохранил надолго. Первый был рожден для жизни, второй — для смерти. Фред танцевал жизнь, как Пушкин писал ее стихами. Джеймс нес смерть под сердцем, иногда позволяя ей завладеть чертами. Фред наградил меня привязанностью к элегантным костюмам, дорогим плащам и блестящим туфлям. Джеймс взнуздал мой темперамент, приучил к кожаным курткам, американским джинсам и поднятым воротникам. Если б меня убили в моей квартире и сыщики стали бы рыться в гардеробе, выбор одежды привел бы их в замешательство.

    В двадцать лет я купил мотоцикл. К тридцати сменил шесть мотоциклов, и скорость их все возрастала и возрастала. Я жил одиноко. Мой отец был владельцем крупной аудиторской фирмы. Они с мамой своевременно погибли в автомобильной аварии, когда мне было девятнадцать. Я с детства завидовал детдомовцам, настолько угнетала меня необходимость соответствовать родительским ожиданиям. Когда они погибли, я испытал ужас и облегчение почти одновременно. Они трепыхались во мне, как два игральных кубика под стаканом вины. Если трепыхание становилось невыносимым, я садился на мотоцикл и гнал куда глаза глядят. Эта привычка не покинула меня и спустя десять лет.

    Был август. Я расстался с очередной подругой. Я не был бабником в общепринятом смысле слова. Меня интересовали не тела, меня интересовали характеры. Я коллекционировал их, как иной мудак коллекционирует бабочек или марки. Не скажу, что я искал большую женщину. Я и в своих-то размерах до сих пор не уверен. Скорее, мне хотелось такую подругу, с которой мы могли бы рвать друг друга на части. Подругу, которую я не смог бы подавить. Если пробежаться по моей жизни цепким взглядом, она очень проста. Значительное наследство, классический университет, курсы английского, легкое преподавание, парочка интрижек со студентками старших курсов, трехкомнатная квартира, обставленная мебелью из «Икеи», японский мотоцикл, патефон, вино, сигареты.

    Одиночество, да. Видимо, из-за него я увлекся литературой. Даже придумал себе образ пацана с окраины, от лица которого и написал большинство своих рассказов. Дело в том, что я без труда считываю... как бы это сказать... языковую фактуру, что ли? Большинство читателей думают, что мои рассказы правдивы. Более того, они думают, что правдив и я. В известной степени меня это потешает, но только в известной. Литература наскучила мне ровно так же, как мне наскучило все остальное. Я не умею дружить. В России принято дружить. Мне мешает чувство превосходства. Все мы, так или иначе, выросли в христианской традиции, где чувство превосходства над другими — вещь постыдная. Именно поэтому, кстати, Радищев написал «Путешествие из Петербурга в Москву». Его чувство превосходства над темными крестьянами оказалось столь велико, что он не мог избавиться от чувства вины, не написав эту книгу.

    Когда фактические вещи сталкиваются с вещами мифическими, всегда происходит конфуз. Вот стою я — образованный, спортивный, богатый и умный. Вот стоит он — обрюзгший, бедный, безграмотный и тупой. Я не хочу уходить в контекст. Я не хочу объяснять всех и каждого, как это любил делать Достоевский. Вот — я, вот — он. Что мне чувствовать к нему? Неужели уважение? Неужели равенство? Неужели братские мелодии? Этика и традиция учат этому. Но неприглядная правда жизни такова, что я не чувствую ничего, кроме превосходства. Дружить можно только с равным. Другим можно только подавать. Ну, или перед ними лебезить. Ни подавать, ни лебезить я не хочу. Мне кажется, что с этого «не хочу» начинается хоть сколько-то упорядоченное общество, однако не будем лить воду на мельницу ницшеанцев.

    Как я уже сказал, я расстался с очередной подругой. Я всегда расстаюсь с женщиной, если разговор скатывается к детям. Здесь я согласен с Бердяевым, который назвал деторождение «дурной множественностью». Нехитрость этого дела только подкрепляет его мысль. Надев наушники, я включил U2, спустился к подъезду, сел на мотоцикл и поехал куда глаза глядят. Воскресный день и пора отпусков расчистили шоссе. Так уж вышло, но вскоре я понял, что еду в Чердынь. Чердынь так Чердынь. Хотя в маленьких городах особенно заметно вырождение. За XX век мы потеряли две трети населения. Известно, что нация, потерявшая две трети населения, не выживает. Не умирает сразу, но увядает, вырождается, превращаясь в тень самой себя. Глупцы думают, что дело в Путине или в США. Хотел бы и я очароваться такими теориями. Все намного проще и неумолимее. Вырождение. Процесс запущен. Точка.

    В Чердынь я прилетел быстро — за три с половиной часа. Я бы прилетел еще быстрее, если бы не пил кофе на заправке. На некоторых заправках подают правильные круассаны без начинки. Я достаточно часто бываю во Франции, чтобы судить об их правильности. Это с одной стороны. С другой стороны, я бываю там не так уж часто, раз постоянно о ней вспоминаю. Конечно, негры и арабы изрядно испортили облик Парижа, но, видимо, это необходимое зло, вроде звонкой пощечины истеричной женщине. Либо она возьмет себя в руки, либо... пойдет дремучим лесом. И тут не важно, из толерантности этот лес состоит или из рефлексии. В любом случае его дремучесть не вызывает никаких сомнений.

    В Чердыни, если отбросить комаров, пауков и пыльную историчность, есть неплохие виды. Я остановился на пригорке неподалеку от въезда в город, снял шлем и въелся глазами в пейзаж. Даже выключил музыку, потому что Боно вдруг показался мне неуместным. Тут на дорогу вышла девушка лет двадцати пяти. Не скажу, что красивая, но здоровая и фигуристая. Ее изгибы не смогли скрыть мешковатые джинсы и олимпийка с длинным рукавом явно с чужого плеча. На локте девушки болталась корзинка. Из-под выцветшей бейсболки Los Angeles Lakers выглядывали русые прядки. Девушка решительно направилась ко мне. День на глазах обрастал историей. Я люблю истории. В их необязательном дыхании чувствуется некоторая свобода.

    — Здравствуйте.

    — Здравствуйте.

    — Помогите мне. У меня брат ногу гвоздем проколол, идти не может. Он там...

    Девушка махнула рукой в ту сторону, из которой пришла.

    — На опушке. Поможете?

    — Конечно.

    Мой мотоцикл уже стоял на обочине, но я откатил его вплотную к ограждению и пристегнул на тросик. Потом спрятал шлем за мотоцикл и пошел за девушкой.

    — Давай на «ты».

    — Давай.

    — Как тебя зовут?

    — Алёна.

    — Игнат.

    — Прикольно.

    — В смысле?

    — Редкое имя.

    — Ну, тогда ты тоже прикольная.

    — Я знаю.

    И рассмеялась приятным смехом. Для меня приятный смех — это смех глубокий и с хрипотцой, а не визгливый и экзальтированный.

    Сначала мы шли высокой травой, в которой стрекотали разнообразные твари. Потом через узкую просеку и вышли на опушку. Брат оказался сильно младше сестры — лет пятнадцать. Ногу я смотреть не стал. Я мог бы посмотреть на картину Ротко и что-то внятное о ней сказать, а вот про ногу — нет. Пусть врач любуется. Едва мы подошли, Алёна сказала:

    — Дима, это Игнат. У него крутой мотоцикл. Он отвезет тебя в больницу.

    — Правда?

    Дима слегка дичился. Я улыбнулся.

    — Правда. Домчу с ветерком.

    — Да я не про это. У тебя правда крутой мотоцикл?

    — Нормальный. Бывают и круче. Пошли.

    Ступать на левую ногу Дима не мог. Он прыгал на правой, а мы с Алёной поддерживали его с двух сторон. Если к Диме мы пришли минут за десять, то назад скакали полчаса. Усадив Диму на мотоцикл, я повернулся к Алёне. Главным образом я повернулся к ней из-за ямочек, но девушке об этом знать не следовало.

    — Я отвезу Диму в больницу и вернусь за тобой. Будь здесь.

    — Ты знаешь, где больница?

    — Знаю. Я проезжал ее в прошлый раз.

    — Это почти ФАП.

    — Почти ФАПа должно хватить.

    — Не приезжай за мной, я дойду.

    — Глупости.

    — Я замужем.

    — Это проходит.

    Алёна отшатнулась. Я спохватился.

    — Я не в том смысле. Я хотел сказать, что мне это не важно. Ты нужна брату в больнице. Так быстрее.

    — Хорошо. Я тебя дождусь.

    — Я скоро.

    Второго шлема у меня не было, и я отдал свой Диме. Через пятнадцать минут я втащил мальчишку в кабинет врача.

    — Ногу проколол.

    — Да уж понял.

    — Если понял, принимай меры.

    — Да уж приму.

    — Я сейчас его сестру привезу.

    — Это уж ты как хочешь...

    Я хохотнул. Забавный врач. Алкоголик, наверное. Алёна меня дождалась. Я протянул ей шлем, но она не взяла.

    — Ты чего?

    — Хочу, чтобы ветер лицо облизывал.

    — Ты из тех людей, которые высовывают голову в окно автомобиля?

    — Ты меня сейчас собакой назвал?

    — Отчасти. Ты любишь собак?

    — Их кормить надо. А так люблю.

    — Всех кормить надо.

    — Книги не надо.

    — Читаешь книги?

    — Ты думаешь, если я живу в Чердыни, я идиотка?

    — Нет, я думаю, ты колдунья-вогулка с самыми красивыми ямочками на свете.

    Подбородок Алёны затвердел.

    — Отвези меня к брату.

    — Флирт — это не измена, ты понимаешь?

    — Какой дурак, боже мой...

    — Что?

    — Ничего. Поехали.

    Я отвез Алёну к брату и закурил у больницы, не слезая с мотоцикла. Вспомнил Джеймса. Поднял воротник джинсовки. Снова вспомнил Джеймса и надел очки. Не знаю. Я не хотел производить впечатление на Алёну, когда она выйдет. Однако и не производить впечатления в мои планы не входило. Алёна показалась на крыльце через двадцать минут. Вышла за ограду. Потопталась. Повернула налево. Прошла шагов пять. Развернулась и подошла ко мне.

    — Чего тебе надо? Денег?

    — С ума сошла! Я богат, как Крёз.

    — Ну так чего тебе надо?

    — Я хочу, чтоб ты развелась с мужем и уехала со мной.

    Алёна опешила. По белой коже поползли пунцовые пятна.

    — Что ты такое говоришь?

    — Что слышала. Это химия. Ты же чувствуешь? Вот здесь.

    Я взял Алёнину руку и положил себе на грудь в область сердца. Руку она не убрала.

    — Давай прокатимся.

    — Куда?

    — Никуда. Просто прокатимся. Как Дима?

    — Промыли, зашили. Сказали полежать два часа. Температуру хотят посмотреть. Потом надо будет забрать.

    — Заберем. Покатаемся два часа и заберем. Едем?

    Алёна неуверенно улыбнулась. Показались ямочки. Такие мелкие штришки, а как меняют картину. Придают чердынской простоватости парижскую глубину. Ну, может, с парижской я переборщил, но какую-то глубину придают совершенно точно.

    Алёна решилась. Тряхнула головой и улыбнулась уже задорно, с дерзинкой. Девушкам нравится, когда они нравятся, я давно это понял. Не обязательно симпатизировать им искренне, достаточно это изобразить. Ерунда, конечно, но хотя бы не скучно.

    Я убрал шлем в багажник и сел за руль. Алёна села сзади и обхватила меня руками. Когда мы ехали в больницу, она держала меня за талию, а сейчас прижалась всем телом. Сквозь хлопок джинсы я почувствовал ее грудь. Узкие ладони легли мне на живот, чтобы тут же переползти выше. Все-таки мотоцикл — самый эротичный способ передвижения. Я убрал подножку и рявкнул двигателем. Мы понеслись. Не сразу понеслись, но едва выехали на трассу — понеслись. Пару раз Алёна взвизгнула. Она даже взвизгивала приятно, не взрезывая ухо, а как бы помогая мне чувствовать себя крутым.

    — Направо!

    — Что?

    — Направо, Игнат. Там красиво. Я покажу!

    Я подчинился. Вскоре мы взобрались на крутой холм. Влево убегала проселочная дорога. Август вызвездил листья берез. То есть — зажелтил. Пейзаж казался одновременно живым и инфернальным. Словно Муза повенчала Брейгеля с Матиссом.

    Я притормозил и повернулся к Алёне. Она улыбалась. Я почти видел, как касаюсь ее ямочек своим языком.

    — На проселочную?

    — Да.

    — Что там?

    — Увидишь.

    — Что там?

    — Ты нетерпеливый. Там старая лесопилка и огромная береза. И вид на Чердынь. Там очень вкусно пахнет.

    — Чем?

    — Деревом, полевыми цветами, мятой.

    — Мятой?

    — Мятой. Не знаю почему.

    — Мне нравится. Поехали.

    Я повел мотоцикл к проселочной дороге, а потом по ней, объезжая глубокие рытвины и ухабы. Алёна уже могла не прижиматься ко мне, потому что скорость упала, однако она прижималась чуть ли не сильнее прежнего. Я возбуждался.

    Старая лесопилка напоминала Дрезден после бомбежки. Надеюсь, из-за угла не выйдет Курт Воннегут и не скажет какую-нибудь банальность. Смешно, но он завидовал Довлатову. Я бы никогда не стал завидовать человеку, видевшему несуществующих кошек в похмельном однокомнатном бреду. Фред Астер — совсем другое дело.

    Мы оставили мотоцикл на обочине и пошли к лесопилке. Я взял Алёну за руку. Это вышло естественно. Я сначала взял, а потом уже понял, что сделал. Наши пальцы переплелись.

    — Здесь действительно красиво.

    — Я же говорила.

    — Посмотришь на лесопилку — смерть. Посмотришь на лес — жизнь.

    Слева от лесопилки высилась береза. Она была могучей, что березам, насколько я знаю, несвойственно. Из-под земли выглядывали вензеля корней. Они походили на сытых анаконд, хотя более умеренный человек сравнил бы их с питонами.

    — Чувствуешь, как пахнет?

    — Чувствую, Алёна. Давай куда-нибудь ляжем и будем нюхать воздух.

    — Давай. На лесопилке есть место.

    Местом оказалась широкая дверь, положенная на чурки. Мы легли. Сквозь кроны деревьев пробивалось солнце. Запахло мятой. Я закрыл глаза. Алёна взяла меня за руку. Я повернулся на бок и, не открывая глаз, нашел своими губами ее губы.

    — Что ты делаешь?

    — Целую.

    — Я замужем.

    — Какая глупость!

    — Не восклицай.

    — Чего?

    — Не восклицай. Это все непросто.

    — Очень просто. Ты разведешься и уедешь ко мне.

    — Да?

    — Да.

    Больше мы не говорили. Я открыл глаза и коснулся ямочек языком. Сначала одной, потом второй. Лизнул. Накрыл губами рот. Алёна задрожала. Темперамент. Совпали. Когда совпадаешь темпераментами, социальные и интеллектуальные несоответствия меркнут и не кажутся доказательствами мезальянса. Во всяком случае, на любые будущие трудности я уже смотрел как бы милым взором, заранее готовясь признать их несущественными. Из яблока раздора тоже можно приготовить шарлотку, если постараться. Не знаю, сколько мы целовались. Я и не думал пойти дальше, потому что лет с двадцати пяти не терплю этой скоропалительной пошлости. Не зря Микеланджело ваял Давида с небольшим аккуратным членом. Он полагал, что большой член не только уродлив визуально, но и, как символ приапизма, крайне вульгарен в идейном смысле. Секс на первом свидании из той же оперы.

    Однако первой спохватилась Алёна.

    — Игнат?

    — Ммм...

    — Ну хватит. Нам надо забрать Диму и серьезно поговорить.

    — Мне кажется, говорить уже не о чем.

    — А мне кажется, есть о чем. Поехали.

    — Поехали.

    Мы сели на мотоцикл, и я опять предложил Алёне шлем. Она усмехнулась. Я вернул шлем в багажник и завел мотор. Мы выехали на шоссе. Я повернул налево и набрал скорость. Горячие ладони гладили мою грудь. Солнце вошло в зенит и припекало. Мои мысли были далеко. Нет, даже не мысли. Я плескался в ощущениях. Поцелуи, ямочки, мята, дрожащий кончик языка, трепет спины, запах волос, неспешность, шелест листьев. Из видений меня выдернула Алёна.

    — Игнат, ты повернул на Пермь. Чердынь там!

    Алёна махнула рукой за спину. А я подумал — как божественно я отключился. Как там говорил Марадона — Рука Бога? Посмотрим.

    — Игнат, ты чего?! Поворачивай в Чердынь!

    — Нет!

    — Как это — нет?!

    — Мы едем ко мне!

    Нам приходилось кричать, потому что двигатель работал интенсивно.

    — Ты с ума сошел?! Останови!

    — Успокойся, дорогая! У меня отличная трехкомнатная квартира! Мы должны быть вместе, ты ведь чувствуешь?!

    — Чувствую! Но мне все равно надо...

    — Тебе надо быть со мной! Больше тебе ничего не надо!

    Алёна замолчала, а потом заколотила в спину маленькими кулачками. Темперамент. Иногда людям везет в самых неожиданных местах. Впереди был сложный участок дороги, и я сосредоточился на вождении. Мы были без шлемов, что как-то естественно побуждало к осторожности. Конечно, сложно говорить об осторожности, когда ты едешь на мотоцикле, но хотя бы смотреть на дорогу, а не болтать с подругой уж точно в моих силах. Я прошел три поворота. Алёна успокоилась. Била, била меня в спину, вопила, а потом успокоилась. Даже как-то обмякла. После третьего поворота я прибавил газу. Спидометр показывал 120, когда с моей груди исчезли руки. Я обернулся. За мной никого не было. Сначала я не понял, что произошло, а потом понял и резко сбросил скорость, с трудом затормозив метров через сто на одной ноге.

    Алёна спрыгнула на полном ходу. Я погнал мотоцикл назад. Через три километра я нашел Алёну. Она лежала на асфальте. Я съехал на обочину, бросил мотоцикл и подбежал к ней. Ее череп раскололся возле уха. Волосы облепила нежно-розовая мякоть. И почему она нежно-розовая, если вещество называют серым, подумал я и застыл. А потом схватил Алёну за ноги и оттащил в кювет. Лихорадочно забросал листьями и ветками. Меня тут не было! Два чувства руководили мной — страх и желание сходить в туалет. Я запрыгнул на мотоцикл и полетел в Пермь. Дима знает мое имя. Пускай. Мало ли в Перми Игнатов. Он мог запомнить номер. Вряд ли. Он подошел к мотоциклу спереди, а номер у меня сзади. Что еще? Ничего. Завтра же продам мотоцикл и сочиню себе правдоподобное алиби. Господи, что за история со мной произошла! Такая ужасная и такая прекрасная!

    Жизнь и смерть. И всё по-настоящему. Фред и Джеймс были бы довольны. Бедная Алёна. Я почти в нее влюбился.
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   Примечания

  

  


    1

   

   Кислотки, или Кислотные дачи — микрорайон на окраине Перми возле химического завода. В девяностые там выпадал разноцветный снег.

  

    2

   

   Пролетарка, или Пролетарский — микрорайон на правом берегу Камы, «предбанник» Закамска, гигантского района, появившегося вокруг нескольких заводов. Считается «обителью» бокса и уголовных понятий.
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